
        
            
                
            
        

    Annotation

    Книга Н. Н. Новоселова «Здравствуй, поле!» посвящена современной деревне. В нее входит одноименная повесть и рассказ «Искандар».

    Молодой земледелец Матвей Шмелев — главный герой повести. Становление характера юноши, выбор им жизненного пути составляют ее основу. Матвей любит родное поле, оно для него, как живое — радуется, печалится, тоскует.

    Эту любовь пробудили в молодом человеке люди, окружающие его.

    Н. Н. Новоселов по профессии — учитель, бывший фронтовик. Может быть, это обуславливает его проникновение в характеры разных и сложных людей.
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   Здравствуй, поле! 

  

  

   

  
  
   

    ЗДРАВСТВУЙ, ПОЛЕ! 

   

   

    Старый березовый лес расступился неожиданно, обнаружив пространство с дальними горизонтами, а земля оказалась внизу, и все, что на ней было, просматривалось широко и четко. Оттого Нестеров не вытерпел: попросил остановить машину. Прошел немного вперед — совсем не нужно, чтобы шофер видел сейчас его лицо, — постоял с минуту.

    Дорога круто шла вниз, а потом терялась в сумятице большого старинного села. Только у железобетонного моста она поднималась по насыпи до уровня избяных крыш, выходила на левобережье и устремлялась к горизонту.

    За рекой непривычно громоздились многоэтажные дома. Новые, снежной белизны и свежести, они заслоняли старую мельницу, далекий скалистый берег у Каменного Лога. Может быть, только знакомый клуб с остатками колокольни не уступал им своего величия.

    Нестеров напряженно всматривался в скопление приземистых изб на правом берегу: искал отчий дом. Не нашел.

    Зато безошибочно узнал ветхую избенку старого Данилы и подивился ее живучести: и много лет назад она так же кренилась в улицу, а ее подслеповатые окна смотрели в землю. На ум пришло сравнение: прошлогодний лист на зеленеющем дереве. Скрюченный, почерневший, выдержавший зимние метели. Ради чего?..

    И позднее, проезжая мимо, он удивлялся. А однажды не вытерпел и зашел.
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    Они прожили лет по восемьдесят. Данила давно ослеп, и в его осторожных движениях была явственна старческая немощность. В Прохоре же сохранилась природная суетливость, которая молодила его. Он ходил еще быстро. Оттого слепой, не поспевая за ним, ворчал:

    — Прыткий больно! Куда торопишься?

    Теперь спешить им было некуда.

    Лет семьдесят назад ходили они к Каменному Логу — большому скалистому оврагу у реки верстах в трех от села — ловить налимов. Овраг тогда затопляла река, и Прошка в погожие дни часами обшаривал подводные камни. Учуяв добычу, замирал, бесстрашно позволяя налиму засосать палец. Когда крупная рыба уже билась в Прошкиных руках, Данилка бросался в воду с плетеным садком.

    Данилка так и не насмелился ловить налимов за свое короткое детство.

    Потом долгие годы, за которые многие успели родиться, состариться и умереть, им было не до рыбалки. Овраг высох, Данила ослеп. А солнце, отмеривая дни и годы, все нетерпеливее проходило по небосводу и грело скупо…

    И снова ходили они к Каменному Логу удить рыбу. Теперь облюбовали ровный бережок под скалой. Место безлюдное и тихое.

    Слепой по петухам определял рассвет, пробирался на левобережье к новому крупнопанельному дому, осторожно кашлял под балконом председателя колхоза (председателем был сын Прохора). Друг не заставлял себя ждать: уже одетый, брал снасть, плащ для Данилы, спускался вниз. Спрашивал, как в мало памятные времена:

    — Откуда ветер, Данилка?

    — Должно, с полудня.

    — Эх-ма, если бы рыба водилась…

    Брал слепого под руку.

    К восходу солнца приходили на место. Прохор торопливо разматывал удочки. Ту, что без поплавка, передавал слепому. Шепотом говорил:

    — Поспешай, Данилка, не зевай.

    Слепой отыскивал свой камень, садился, неслышно забрасывал удочку. Прохор еще долго возился — примерял снасть. Заметив, что приятель уже сделал первый почин — верткая рыбешка упорно не давалась в руки слепому — плевал с досады и, что-то так и не доделав, со свистом рассекал удилищем воздух.

    За зорьку удавалось поймать немного. Прохор разочарованно вздыхал:

    — Разве теперь рыба, язви ее?.. Давай, Данилка, поедим.

    — Не голодный я, Прохорушко.

    — Врешь ты. — Развязывал узелок с едой. — Председательша вчера рыбу жарила. Держи.

    Совал Даниле в одну руку ломоть хлеба, в другую — рыбу. Ели неторопливо, под случайный разговор.

    — Сегодня Прасковья Манухова приснилась. Будто белье в проруби полощет. А я стою рядом и говорю: «Поспешай, Прасковья, а то магазин закроют…» К чему бы это?.. А как проснулся — никак не мог вспомнить, когда Прасковья умерла…

    — В эту войну. Весной от водянки скончалась, — вспомнил слепой.

    — Тьфу! Сам ее и хоронил!.. Держи еще рыбу, Данилка.

    Начинало припекать солнце. После завтрака забрасывали удочки ближе к берегу — на пескаря. Мелкого, надоедливого — не рыбалка, а баловство. Но надо было наловить на мало-мальскую уху. Перед вечером ее сварит слепому Зойка…

    Согревшись, чутко дремали. И в дреме тягуче беседовали.

    — Пашка дома ночевал?

    Пашка — единственный внук Данилы.

    — Дома… Ночью вроде побитый пришел.

    — О-хо-хо!

    — Деньги, замечаю, большие завелись. А откуда?.. Боятся его…

    — Боятся, язви их… — И уже о другом: — В воскресенье председательша гостей сзывает. Не велит с утра уходить.

    — Посидим дома… Может, еще дождь будет.

    К обеду выходили на дорогу. В это время с фермы возвращался трактор с прицепом — вез доярок в село. Стариков подбирали, подвозили прямо к председательскому дому. Прохор спешил к внучатам, под опостылевшую власть снохи. Данила брел к себе. Не заходя в свое неуютное жилище, устраивался на завалинке — то грелся на солнце, то перебирался в тень. Ждал Зойку.

    Однажды — утро было мглистым, горизонт плотно обложили тучи, а все, что отражалось в спокойной воде, выглядело смолисто-черными тенями — к старикам подъехал на велосипеде незнакомец. Был он не молод, но, видно, от крепкого здоровья таскал велосипед по каменистым тропам в этот ранний час. Судя по спортивному костюму — из отдыхающих. Досужие, неуемные нынче эти отдыхающие. На машинах, на мотоциклах добираются до самых глухих мест, и деревенскому жителю уже трудно приметить впрок заповедное грибное или ягодное место. С каждым годом все более людными становятся кузьминские леса, берега тихой Каменки. Старикам, привычным к простору и покою, все теснее кажется мир.

    Вот и неизвестный не проехал мимо в это неурочное время.

    — Здравствуйте.

    Прохор только недовольно покосился, но слепой ответил доброжелательно:

    — Доброго здоровья.

    Человек навалился на велосипед и замер. Видно, и ему было знакомо и приятно неподвижное созерцание поплавка.

    Но рыбу словно заколдовали: клев прекратился. Прохор заскучал еще и оттого, что тяготился присутствием постороннего. Шумно вздохнув, неожиданно спросил слепого:

    — Сегодня Серафима-великомученица. Аль забыл?

    — Серафима? Согрешил, Прохорушко.

    — Ты, Данилка, не кайся, — проворчал приятель, — притворство это. Памяти нет, значит, и греха нет перед господом.

    — Остер на язык-то!

    — А хоть бы и так… Попросил вчера у председателя на четвертинку — не уважил. Да мы привычные — и так помянем.

    Он достал из узелка пирог, разломал его, сунул кусок в руку слепому.

    — С грибами пирог. Любила Серафима грибы собирать.

    — Царство ей небесное, — перекрестился слепой.

    — Это уж непременно… А сыну — что? Водка, говорит, вредная. Учит меня, сукин сын!

    Прохор обернулся к незнакомцу.

    — Кто таков?

    Тот сдержанно улыбнулся.

    — Из здешних.

    — Теперь все здешние.

    — Нестеров. Дмитрия Нестерова сын.

    — Митькин? Диво!.. Это того, что в германскую?

    — То был дед. Того, что в Отечественную.

    — Как же… помню. Как звать?

    — Иваном.

    — Ванькой, значит. — Старик с любопытством оглядел незнакомца. — Нестеров и есть. Вылитый Митька… В начальниках ходишь?

    — Пожалуй, — неопределенно ответил Нестеров, полагая, что, с точки зрения Прохора, иным быть не мог.

    — Теперь все в начальниках. Мой Петька с войны, после ранения, в председателях ходит… А у тебя какой интерес к нам?

    — Давно не бывал здесь.

    Нестеров положил велосипед, подсел к старикам. Прохор недовольно проворчал:

    — Ты на нас, Ванька, время не трать. Интересу в нас мало.

    Слепой упрекнул:

    — Не гони, Прохорушко, доброго человека.

    — Я и не гоню. Пускай… Ты, Данилка, ешь пирог-то.

    — Успею еще.

    Но, видно, в присутствии нового человека не мог молчать Прохор. Спросил невпопад:

    — Сегодня Серафима-великомученица. Не слыхал?

    — Не слыхал, — усмехнулся Нестеров.

    — Оно и видно… А была еще одна Серафима. Не поделили мы ее с Данилкой… — Старик на миг задумался. Подобрев, предложил: — Ты, Ванька, тоже попробуй пирога.

    — Спасибо, сыт.

    — Дело твое… Сыт!.. Теперь все сыты… — Спросил слепого: — Данилка, до нового голода доживем?

    — Где уж… — печально ответил Данила, но спохватился: — Непутевое говоришь… Вот, сказывают, в морях разумная рыба объявилась.

    Но попытка слепого сменить разговор не имела успеха.

    — Когда же он будет, голод? — спросил Нестеров.

    Прохор подозрительно покосился.

    — Когда… А ты что за начальник? По торговой части?

    — Журналист я. Газетчик.

    — Из области?

    Нестеров утвердительно кивнул, но назвал столичную газету. Старик поежился.

    — Вон какое дело… А катаешься здесь… как дачник. Высматриваешь, стало быть, все. Пошто сразу не сказал?

    — О-хо-хо, — выдохнул слепой. — Не оттого ли зажились на свете, что голоду и мору все сроки прошли? Истинно: язык твой — враг твой.

    Прохор пропустил бороду через кулак, виновато спросил:

    — Пошто на нас, стариков, время тратишь?

    Нестерову этот тон не понравился.

    — Интересуюсь, как мои земляки живут. Некоторые за долгую жизнь мудрости набрались. Вот и вас хочу понять: отчего великомученицу вспомнили да голод блазнится? Или говорить больше не о чем?

    Взыграл характер у Прохора.

    — Ты меня, Иван, не кори! Я всю жизнь в упряжке ходил, а когда помирать пора, мало делов до всего. И писать про нас — разве что в поминальник.

    Журналист встал, поднял велосипед. Сказал с сожалением:

    — А ведь с такой правдой еще до стыда успеете дожить.

    — Что?! Данилка, слыхал?

    — Как не слыхать…

    Встал проворно и Прохор.

    — Стой! Куда заспешил?

    Нестеров улыбнулся — словно неприятного разговора и не было.

    — Хорошего вам улова!

    Легко вскочил на велосипед и покатил к селу.

    Прохор растерянно смотрел ему вслед. Потом спросил слепого:

    — Что он тут сказал, Данилка?

    — А ты сам слыхал.

    Сел, но про удочку не вспомнил.

    — «Слыхал», — передразнил он слепого. — Чего он пристал? Аж душа заболела…

    — Доброго человека вижу… а жизнь разглядеть не могу. Мимо бежит время… — перед долгим молчанием сказал Данила.
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    Лет восемь назад вернулась в деревню единственная дочь слепого. Явилась неожиданно так же, как и исчезла когда-то, в легкомысленной надежде более благополучно переждать войну, а может быть, найти свою судьбу. Хворая, замкнутая, раздражительная, она за немногие месяцы жизни в родной избе так и не рассказала отцу, где побывала в эти годы. И умирала, затаив страдания, словно среди чужих.

    Зато сына привезла неуязвимого: бойкого, верткого, беззастенчивого. И обликом Пашка не был похож на здешних: черноволосый, скуластый, коротконогий.

    Похоронив мать, он без обиняков объявил себя хозяином в избе. Четырнадцатилетний малый мог показаться слишком самоуверенным, но Пашка проявил себя на деле: умудрялся заготовить немного дров на зиму, умело растягивал крупу на месяц, выкраивал из пенсии деда себе на курево. Пытался приносить тайком гуся или курицу, но скоро понял, что слепой молчать не умеет и не захочет. Начнет нестерпимо ныть:

    — Не дело это, Павел! Отнеси обратно от греха!

    От внука пришло и запустение в избе. Приходили, пили, ночевали какие-то случайные люди, больше — из приезжих шоферов. Жизнь стала неуютной, мерзкой. И лишь тот год, когда Пашка отбывал наказание за ограбление магазина, а дед оставался под присмотром соседей и Прохора, изба ненадолго приобрела жилой вид.

    Случалось, что терпеливый Данила выговаривал внуку. Тогда Пашка с искренним удивлением прерывал:

    — Ты в уме, дед? Живешь, как фон-барон, а недоволен! Пропадешь ты без меня! Понял?.. Бывал ты у меня голодным?

    Это была правда: если в избе оставался последний кусок хлеба, внук не притрагивался к нему.

    Единственным человеком, которого Пашка побаивался и, наверное, по этой причине уважал, был повар деревенской чайной Тимофей Дыбин. А одинокий Дыбин уже дряхлел, страдал одышкой, хотя частенько пил и был неудержим в гневе. Пашке давал понять, что не ставит его ни во что. Но иногда в грубой речи повара парень улавливал дружеские нотки, чутьем угадывал, что тот в своем мимолетном расположении искренен. Глянет Дыбин из раздаточного окна, брезгливо скривится:

    — А, жрать пришел, охламон.

    Парню это внимание было по душе. Оттого, что его тарелка без особых причин наполнялась чуть старательнее, он приятно удивлялся и в знак благодарности — дело это для него было очень непривычное — выразительно подмигивал повару. А однажды, получив зарплату, решил отблагодарить щедро: купил водки и пригласил Дыбина на берег. Тот согласился, но дал понять, что делает великое одолжение. С того и началась их непритязательная хмельная близость.

    Речь Пашки, изобилующая матерками, была бедной и путаной. Пили они дружно, но разговор часто не клеился: каждый говорил о своем.

    — Ты, Дыбин… вот что я тебе скажу… Я — всех тут. Понял?.. Я грамотный…

    У повара голос сиплый, с хрипотцой.

    — Видал я блатарей на фронте. «Гоп со смыком»… Вшивари.

    — Верно, Дыбин: ты был на фронте… Про тебя я ничего не говорю.

    — А что бы ты про меня сказал? Ты дурак и охламон.

    Удивлялся Пашка: Дыбин говорил мрачно и оскорбительно, а он готов был верить его каждому слову и настраивался благодушно.

    — Ты правильный, Дыбин!.. И научишь меня жить.

    Повар охотно кивал.

    — И научу.

    А однажды сказал:

    — Женись.

    — Ха!.. А что! — весело отозвался Пашка.

    — Я и говорю: женись. Только на вид выбирай самую хреновую.

    — Это… как?

    — А так. Сам-то какой?.. Чтобы не обманула, чтобы уважала. Мало тебе?

    Пашка понимающе хохотнул.

    — Это ты верно, Дыбин: чтобы уважала.

    — Вот. Кто тебя уважал?

    — А никто… Может, ты?

    — Я — нет, — покачал головой повар. — Только немного жалею тебя, дурака.

    Парень доволен и этим.

    — Как ты сказал, так и будет: женюсь! Возьму… Зойку Ганьшину.

    — Это старшую? По тебе. Бери.

    А Пашка уже размечтался о том, как будет жить с молодой женой, доверительно делился с Дыбиным:

    — Очень ладно получится! В один момент постирает рубаху жена. Каждый день свежее варево на столе. За стариком присмотрит… Ты, Дыбин, будешь у меня первым гостем. Это без брехни… А по воскресеньям прикажу жене: надень новое платье и пеки рыбный пирог…

    Не ведала Зойка Ганьшина, как решалась ее судьба.

    Рассказывал Пашка и о своем детстве. Косноязычно, сквернословя, с намеками, которые ему казались глубокомысленными, хитрыми и понятными только повару.

    И Дыбин старался слушать внимательно, по-своему ценя редкую откровенность парня.

    Поведал Пашка о том, что начал себя помнить с дремотного одиночества в тесном и душном вагоне какого-то строительного поезда. А потом увидел тайгу, свежую насыпь железнодорожного полотна, небо в белесой дымке. Не забыл и первого отчаяния от комариной напасти. Днями поезд был безлюден. Только к вечеру подходила толпа людей, в которой была мать и, кажется, отец. И тогда все оживало громкими разговорами, приятными запахами дыма и варева. Быстро и занятно проходили короткие часы до сна среди людского гомона. Так же оживленно было и утром, но ранние часы Пашка просыпал.

    Кругом все менялось, только родной поезд был неизменным. Бывало, стояли и на людных станциях, и среди скалистых гор, но чаще — в тайге.

    И еще помнил, как в обледенелом оконце вагона нескончаемо белели снега. Сверстников он не знал, поэтому даже короткие зимние дни тянулись бесконечно.

    Зато по вечерам или по воскресеньям в поезде — веселье. Не умолкала гармонь, по закуткам вагона галдели мужики и бабы — за разговорами, за картами. Пашку везде принимали охотно. Среди взрослых он уже различал и добрых, и прижимистых на угощение, и веселых, и скандальных. Знал, для кого не без выгоды можно сбегать в вагон-лавку за куревом или за луком в чужой огород, если таковой оказывался поблизости.

    Но вот на какой-то станции мать повела его в школу. Пашка был рад: давно с завистью засматривался на шумливые стайки ребят с ученическими сумками. Его поместили в интернат, а на другой день он осторожно вошел в класс. Оказалось, что он перерос: рядом сидели робкие чистенькие малыши, совсем не похожие на бойких школьников, за которыми наблюдал издали. С первых же минут заскучал. С трудом дождался окончания уроков. Но и в интернате ничего занятного не нашел. Были там ребята повзрослее, но к новичку отнеслись свысока. К тому же воспитательница стала нудно напоминать о его новых обязанностях.

    И тогда родной строительный поезд показался ему бесконечно желанным и дорогим. Он еще не отдавал себе отчета в том, что дело совсем не в поезде, а в утраченной безмятежной свободе. Поздно вечером, когда стало особенно тоскливо, он не вытерпел и сбежал. Десять километров прошагал по новеньким шпалам. Измученный, но счастливый тем, что вернулся к родному очагу на колесах, предстал он перед матерью.

    И сразу понял: строительный поезд отверг его. Он знал, как сурова и неласкова мать, но не знал, как тяжела на руку. Побитый, он той же ночью возвращался в интернат. Весь долгий обратный путь был подавлен великой жестокостью матери: что ей стоило хотя бы до утра оставить его в родном вагоне?

    Как опостылевшую кошку отучает хозяин от дома — бьет ее, далеко увозит и бросает, а она, измученная и опаршивевшая, не помня причиненного зла, неизменно возвращается, — так мать отучала Пашку от поезда, и он тоже не страшился расстояний и невзгод, а упорно возвращался назад, каждый раз надеясь, что мать смягчится наконец, пожалеет его.

    Но надеялся напрасно и только ожесточался.

    И вдруг Пашка — в Кузьминском, незнакомом и простоватом. Он быстро понял, что сулит здесь его житейская расторопность. Но легкомысленно поторопился воспользоваться деревенской доверчивостью, не сообразил, что жизнь теперь не на колесах. Кузьминские его скоро поняли, насторожились, и он так и остался чужаком среди них.

    Только однажды пережил радостные дни. Присмотрелся к нему и, наверное, пожалел парторг Егор Степанович Семенихин. Пашку словом не проймешь: ему говорят, а он только делает вид, что слушает. Но парторг ничего и не говорил, а придумал невероятное: предложил парню стать шофером… Водить машину? Вольной птицей мчаться по дорогам? Это было что-то сродни строительному поезду, только гораздо лучше. Пашка не сразу поверил.

    Но Егор Степанович слово свое сдержал, хотя нелегко было почти неграмотного парня устроить на курсы.

    Курсы кое-как одолел. Много было ему напутствий насчет шоферской дисциплины, и он как будто внимал им. Первый день крутил баранку, как в счастливом сне. А на другой день… Был глух к разным запретам Пашка, считая, что недобрые и корыстные люди навыдумывали их без всякой нужды. Отметив ночной попойкой начало своего замечательного поприща, утром сел за руль хмельным. Автоинспектор остановил его случайно. Это была скверная бессмысленная сцена. Пашка сопротивлялся с тупой обреченностью и только чудом избежал суда. И много позднее он был убежден в том, что виной всему оказалась недоброта автоинспектора.

    И снова вынужден был приниматься за случайную или сезонную работу. Сильный и выносливый, он мог целый день таскать мешки с зерном, быть неутомимым подручным в строительной бригаде, копнить сено или в знойный день работать с бабами на прополке. Часто бывало так: чтобы отнести бревно вдвоем, не выбирал тонкий конец.

    И все-таки был дрянным работником. В самую горячую пору, когда другие, дорожа временем, работали на пределе, он мог часами дрыхнуть под кустом или праздно слоняться по деревне. Надоев всем в бригаде, без покаяния переходил в другую, где уже работал раньше и тоже имел дурную славу. Тот же Егор Степанович Семенихин, к тому времени сложивший с себя высокие обязанности парторга (не под силу они стали к старости), все-таки сумел его удержать около себя на ремонте тракторов целую зиму. И Пашка работал, не смел перечить старику. Чувствовал в нем непонятную и неодолимую силу, которую и уважал, и побаивался. Иногда с напускной фамильярностью спрашивал:

    — Ты, дядя Егор, мужик с понятием, а всю жизнь трактористом вкалываешь… Что-то тут не то.

    — Другие трактористы — без понятия?

    — Ты — особо. Дыбин — тоже фронтовик, на него черт не угодит, а тебя уважает очень. Ты — как из кино…

    — Темный ты, Павел, как богомольная старуха.

    Пашка от такого сравнения обижался.

    — Темный, а рядом с тобой копаюсь в железе. И получу, сколько заработаю.

    — Вот об этом ты бы и подумал.

    А зачем думать Пашке, если на всю жизнь наказал себе: любой успех зависит только от того, насколько ловко обойдешь многочисленные запреты и законы. И совсем не ломал голову над словами дяди Егора, а с окончанием ремонтных работ с облегчением расстался с ним.

    …И все-таки признавался Пашка Дыбину: вроде бы и не промах он, а люди почти всегда оказываются хитрее, корыстнее его, потому и живут лучше.

    Повар насмешливо спрашивал:

    — Выходит, ты лучше других?

    Тот даже обиделся:

    — Выдумал, Дыбин! Ради чего я буду лучше?

    — Глуп ты, как корова, а хочешь жить лучше других. Вот я не могу и не рыпаюсь.

    Пашка добродушно посмеивался: кое в чем он мог обойтись и без советов повара.
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    Зойку — старшую из семи дочерей местного дорожного мастера Ганьшина — Пашка привел в свою избу прошлой осенью. Сказал слепому:

    — Вот, дед, чуешь? Бабу привел. Теперь с бабой жить будем. Горячее нам варить будет. Зойкой зовут.

    — Милости просим, — сказал Данила.

    — На вид она — так себе, да хрен с ней. — Пашка повернулся к Зойке: — Деда моего не обижать. Поняла?

    — Поняла, — тихо промолвила девка.

    — Вот, значит, обо всем договорились. — Посмотрел на часы, словно знал цену времени. — А теперь… свари чего-нибудь.

    С минуту потолкался в избе и, решительно не зная что делать, исчез.

    Зойка в великом смущении стояла среди избы.

    — Этакая незадача, — вздохнул Данила, — сварить-то не из чего…

    — Я сейчас!

    И она засуетилась, заспешила, будто в эту минуту ей предстояло сделать что-то самое важное.

    Выбежала на двор, надергала прутьев из соседского плетня, растопила печь. Сбегала домой, принесла крупы, кусок мяса. Обнаружив, вместо посуды, груду грязных черепков, снова побывала дома, принесла тарелки, ложки. Потом побежала за водой. Дрова в печке прогорели, и она снова ломала упругие прутья соседского плетня.

    Поставив чугун с похлебкой на огонь, облегченно вздохнула, но тут же взяла веник и принялась подметать пол.

    — Ты отдохни, — ласково сказал слепой.

    С затаенным страхом смотрела Зойка на темные, забитые хламом углы избы, на прогнивший пол, в провалах которого был плотно утоптан мусор.

    — Грязно у вас…

    — Грязно, да… — виновато согласился Данила. — Ничего… Помаленьку уладится. Ничего…

    И Зойка думала о том же.

    — Мне это совсем не трудно… Когда люди в года входят, серьезными становятся…

    — Известно, — охотно подтвердил старик.

    Внук долго не возвращался. Сытого Данилу разморило теплом, и он уснул. Девка сидела у порога и ждала.

    Хозяин избы вернулся пьяным. Удивленно посмотрел на нее.

    — Ты чего тут?

    — Я?..

    Она удивилась, отступила к двери. Пашка вдруг громко рассмеялся.

    — Стой! Вспомнил!

    Включил свет. Подошел, обнял ее. Наклонив голову, девка высвободилась, со страхом посмотрела на пьяное самодовольное лицо.

    — Не бойся… Старика покормила?

    — Поел он.

    — Порядок. Гони его с кровати. Пусть ложится на лавку или лезет на печь.

    — Паша, как же я его?.. Неудобно…

    Он заулыбался от удовольствия.

    — Паша? Правильно, зови меня Пашей.

    Так Зойка начала жить в Даниловой избе. Неуютно и тоскливо было в ней, как осенней дождливой порой в поле. Случалось, останется где-то в поле неубранная полоса, а непогодь хмурится и вот-вот выбелит все первым снегом. Зойка безотказная. В страдальческой гримасе суровеет девичье лицо, сводит от холода нежное молодое тело. Но терпение сильнее непогоды, и вот уже дождевая капля, скатившаяся за воротник, не кажется ледяной, раскрасневшиеся руки обретают обычную подвижность, и даже хочется петь…

    Надо притерпеться.

    Что из того, что и она знает полную меру счастья? Ходит оно неподалеку добрым застенчивым парнем, только уж никогда не приблизится к ней: чуткое сердце и нежность — слишком малая плата за него. А свои фотографии она рвала с отчаянием…

    Когда Пашка купил ей дешевенькое платье, она готова была поверить, что начинается другое счастье, трудное, неприметное, но на которое она имела право.

    Они не любили друг друга, и она полагала, что в их союзе что-то могло быть не соблюдено. Поэтому не долго принуждала себя быть ласковой с мужем. Да тот, казалось, не нуждался в ее ласках. Но не заметила, как ревниво он следил за ее отчуждением, потому что успел глубоко пережить неведомую ему человеческую нежность или то, что на первых порах он принимал за нежность. А когда заметила, почувствовала себя бессильной и обреченной. Не напрасно ли она ждет перемен в Пашке, не призрачна ли цена ее терпению?

    Мучаясь сомнениями, повстречала в глухом переулке того парня и, забыв обо всем на свете, повисла на нем, стала горячо целовать. Не дала ему ни отстранить себя, ни слова сказать. Потом оттолкнула и, не смея глянуть ему в глаза, тяжело дыша, приказала:

    — Теперь иди!

    Не помнила, как пришла в дом отца и сказалась больной.

    Едва ли Пашка узнал об этом. Но сжалась Зойка от страха, когда он, люто сузив черные глаза, предупредил:

    — Ты забудь… Поняла?

    Напрасно он ждал от нее оправданий. Опустив голову, произнесла единственное слово, которое было хуже признания:

    — Поняла.

    И Пашка с тоской подумал о том, что судьба опять сыграла с ним злую шутку. Казалось бы, верно рассудил Дыбин: выбирай похуже. Ну, выбрал. Не засмотришься… Но отчего становилось так тошно, когда она, с трудом скрывая неприязнь, сторонилась его?

    Пожаловался Дыбину. Повар посмотрел на Пашку так, словно сам был грубо оскорблен.

    — Гони!

    За тоской пришла злость. Легко было ненавидеть некрасивую и беспомощную Зойку. И когда она стыдливо призналась в том, что беременна, — это было зимой, в сильные холода, — повод нашел подходящим:

    — Уходи к отцу. Пустая будешь — посмотрим.

    И она ушла. Ждать ребенка.

    Тайком от Пашки приходила к Даниле, ухаживала за ним, прибирала избу. Слепой слышал, как внук злился:

    — Родить надумала, паскуда… Ну, погоди…

    С наступлением тепла Зойка перестала ходить на работу. От скуки и грустных раздумий тянуло ее к Даниле. Только слепой не упрекал ее, не жалел, а как-то легко убеждал в том, что, в конечном счете, все будет хорошо. Наверное, оттого она стала надеяться, что пересилит неприязнь к Пашке и вернется совсем — матерью и хозяйкой.

    Она и варила немудрящую уху из стариковского улова.
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    Вернувшись с войны, отец Матвея невесть из чего соорудил на краю деревни землянку. Место выбрал высокое, веселое — деревню отсюда видно, как на ладони. Удобств особых не выдумывал: со временем собирался построить добротный дом. Был здоров, соскучился по работе, и быть бы дому вскорости… Но через год после рождения сына — а ведь рад был этому событию несказанно — неожиданно исчез. Соблазнила ли жизнь в других краях, виденных в войну, подался ли к другой, не позабыв щедрой ласки во время короткой стоянки в прифронтовой деревеньке, — никто не знал.

    Не удержал и сын.

    Так и вырос Матвей в жилище, которое, словно в отместку за свое временное назначение, стало единственным в его памяти. Евдокия, мать Матвея, ежегодно старательно обмазывала землянку, белила, обводя провалы окон яркой синькой.

    А рядом примостились еще несколько вдовьих землянок. Не без надежды свили здесь гнезда еще совсем молодые женщины. Позднее с этого краю никто не строился. Зимой так занесет все снегом, что от жилья и следа не видно. Идет человек по белому пустырю и вдруг исчезнет, словно с головой провалится в сугроб. А подгулявшего мужика, которого хмель занесет к вдовьему поселению, далеко приметит любопытный глаз.

    Зато весной здесь земля просыхает и прогревается рано: еще ручьи промерзают по ночам, еще непогода завьюжит хлестким снегом, а крыши землянок уже прорастают зеленью.

    Мир для Матвея открывался ласковым привольем поднимавшегося к лесу выгона, нестройными порядками дворов внизу, жизнь в которых издали казалась таинственной, а заканчивался синими гребнями далеких лесов за рекой. И позднее, когда он стал шире, не стал прекрасней: велика прелесть детского ви́дения.

    А время тянулось дремотно, порой совсем останавливалось, и тогда день продолжался бесконечно. Затеет Матвей с утра какую-нибудь игру, потом сходит на конный двор или увяжется за трактором, потом заглянет в землянку к тетке Ольге (из трубы тянет чем-то вкусным) и как должное получит горячую лепешку… Не перечесть всего, а оглянется — еще утро, весь день впереди. Но день не в тягость: длинные вечера в землянке при свете керосиновой лампы подавляли своей скукой. Хорошо, если топилась печь, на стенах играли отсветы ее пламени, шипели и потрескивали поленья — в тепле быстро настигала дремота.

    Школа на первых порах запомнилась ему какими-то смутными огорчениями и радостями: опоздает к уроку и, робея, ходит по морозу, пока учительница не заметит его в окно, или спрячется под парту, потому что совершенно нельзя показать тетрадку, которую дома изжевал теленок. А то, бывало, читает учительница сказку, и он забудет обо всем, и надолго явь перемешается с удивительным вымыслом. В короткие минуты перед сном, когда он с закрытыми глазами лежал в постели, сказка оживала новыми событиями. Потом, в забытьи, его начинали преследовать с огромными ножами карточные короли, но он успевал забежать домой и закрыть на крючок дверь, или мать вела его по прекрасному городу, и он запомнит этот город на всю жизнь.

   
   
    

     5 

    

    Жила по соседству еще одна вдовья надежда, а для Матвея в ту пору — просто необходимый человек, Васька Богаткин.

    Знали они друг друга с тех пор, когда в вечернем сумеречье, уткнувшись в материнские подолы, слушали нескончаемые бабьи разговоры. Взрослым было невдомек, что многое из этих разговоров накрепко западет в детской памяти. Увлеченно рассказывали разные истории вдовы, коротая длинные вечера. И конечно, всегда правдивые — во всяком случае, слушательницы сомнений никогда не высказывали. Да и какая неволя той же Фене-поварихе плести небылицы, если ей и правды не пересказать: вместе с мужиками была на фронте. Ее слушали с аханьем, вздохами, иногда плакали — вспоминали убиенных. Тетка Ольга любила рассказывать страшные истории про купцов. И вроде бы тоже не выдумывала: истории происходили здесь, в Кузьминском, когда через село проходил великий тракт в Сибирь. Призовет в свидетели и неприметную могилу у дороги, и нечистый омут, что на полпути в Ильинку, и каменный подвал под нынешней почтой. А Евдокия, самая охотливая рассказчица, недаром предупреждала: «Хотите — верьте, хотите — нет». Но как было не верить, если невероятные истории происходили со своими, кузьминскими, разумеется, тоже Богаткиными, Пашниными, Мануйловыми, прямые потомки которых сейчас здравствуют? С удивлением мальчишки узнавали, какие необыкновенные люди жили в их деревне: колдуны, знахари, предсказатели. Евдокия рассказывала так, словно доподлинно сама знала тайны колдовства и знахарства: помнила какие-то заклинания, называла лесные травы, которые при особых обстоятельствах обладали чудодейственной силой. Оттого вдовы кивали: «Правда, все правда». Матвей однажды не вытерпел: «А сама ты бы смогла?» Мать улыбнулась: «Выдумал! Кто же нынче таким делом занимается?»

    Но настало время, когда Васька первый заключил: «Вранье все это!»

    Мир к тому времени — вдовы, землянки, деревня — почти не изменился. Зато Васька перерос друга, стал носить очки (какие-то осколки в перевязанной нитками оправе), не терпел постоянства и отличался деловитостью необыкновенной. Правда, матери от этой деловитости хлопот не убывало: ходил за водой или полол в огороде из-под палки. Но в затеях своих часто бывал упорен.

    Начал однажды копать во дворе яму. Матвей с интересом смотрел за ним издали, а потом не вытерпел и подошел. Васька уже углубился по колено и заметно устал. Поэтому отбросил лопату и занялся вслух непонятными расчетами:

    — За каждый час — полметра. Если копать четыре часа в день, получится два метра. За десять дней двадцать метров! Понял?

    Очки у него постоянно сползали на кончик носа, поэтому он сильно задирал голову.

    — Нет, — сказал Матвей.

    — Где тебе! Урал — понимаешь? Где ни копни — золото, руда, уголь. Я думаю, здесь уголь должен быть. У нас как раз дрова вышли. Вот добро будет с углем! Жарь всю зиму без оглядки!

    — А если нет его здесь?

    — Есть!.. Только разве глубоко очень. Да я все обдумал: уголь, может, и не встретится, а вода обязательно. Добро, когда колодец во дворе!

    Матвей уважительно посмотрел на дно ямки. За водой с бугра ходили далеко. Это нелегкое занятие прочно вошло в обязанность ребят, а Васька говорил убежденно.

    Начали рыть вдвоем.

    Пришла с фермы Васькина мать, обошла яму (теперь она землекопам была по грудь). Ни о чем не спросила, только вслух подумала:

    — Вот и ладно. Нужник переставим на это место.

    Васька презрительно смолчал. Сейчас он не мог представить, что венцом их вдохновенной работы будет все-таки нужник.

    На другой день они выкопали совсем мало: выбрасывать землю из тесной ямы оказалось очень трудно. Работу решили временно прекратить, тем более что у Васьки родилась новая идея: поставить на землянке ветряк.

    В воскресный день Васькин дядя, Симон Богаткин, привез дрова. Расчет был по-родственному: угощение. Симон засиделся до сумерек. Когда, уже веселый и нетвердый на ногах, шел по двору, вдруг громко охнул от неожиданности: потерял твердь под ногами. На брань выскочила из избы мать, запричитала:

    — Он, он, паразит, накопал!

    Впрочем, Симон свалился удачно, а на другой день переставил нужник на новое место.

    Васькины затеи редко кончались добром.

    Радовались в деревне, когда в избах и на улицах загорелись электрические лампочки. Только на бугре свет почему-то был тусклым, а по вечерам даже замолкал самодельный Васькин приемник.

    Васька долго присматривался к проводам на столбах, что-то выспрашивал у взрослых, а потом объявил Матвею:

    — Все! Сегодня полезу на столб, что около Витьки Пашнина. Свет будет нормальный.

    — Убьет, — сказал Матвей.

    — Не-е… — Приятель показал обмотанные изоляцией плоскогубцы. — Подцеплю одну фазу — и все. Я обдумал.

    Сумерки еще не сгустились, когда они подошли к избе, где жил одноклассник Витька. Васька обвил вокруг столба кусок проволоки, сделал петлю. Такой способ взбираться на столб давно был известен и проверен.

    — Не лазил бы, — напоследок посоветовал Матвей.

    — Подцеплю фазу с закрытыми глазами…

    Наверху Васька долго присматривался к переплетеньям проводов, прежде чем осторожно подкрался к перемычке плоскогубцами. Победно проговорил:

    — Полдела сделано!

    Когда же вновь потянулся к проводам, раздался треск, и посыпался ливень искр. Матвей отскочил от столба. Васька съежился в комочек, а потом поспешно спустился, ни разу не взглянув вверх. Освободив ногу от проволоки, скомандовал:

    — Тикаем!

    До бугра бежали, как от погони. Там огляделись и увидели чудо: лампочка на столбе светилась ярчайшим голубоватым светом. Такой же свет лился из землянок.

    — Давно бы так, — удовлетворенно сказал Васька.

    В этот вечер они домой не спешили. Интересно было заглядывать в окна и наблюдать, как при ярком свете Феня-повариха о чем-то весело рассказывала Васькиной матери, как тетка Ольга перед зеркалом примеривала платок, улыбалась и даже подмигивала сама себе, а у Брызгиных играли в карты. Все щурились от непривычного света и не догадывались, что снаружи их видно лучше, чем днем.

    Долго бы, упоенные успехом, слонялись друзья, но странное дело: очень скоро бугор погрузился во тьму.

    — С непривычки рано полегли спать, — догадался Васька.

    Ко сну Матвей собирался при свечке, но совсем не задумался над этим обстоятельством. Только утром узнал, что поблизости у всех перегорели лампочки. Около Васькиной землянки долго орал деревенский монтер: грозил отключить весь бугор. Бабы ласково уговаривали его и уговорили: отключил на две недели только Васькину землянку.
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    Деревня с этого краю кончается курятником тетки Ольги. За ним — поросшая полынью и коноплей яма. Кто-то сказывал, что это окоп. Еще с гражданской войны. В нем всегда сухо, безветренно, даже в холодную пору приятно пригреться на солнце. Интересно сидеть в окопе, тем более что Матвей рассказал Ваське о нем не одну историю. Матвей — выдумщик: герой этих историй, отец председателя колхоза дед Прохор, ничего подтвердить не мог, а только обругал Ваську за назойливые расспросы. Впрочем, характер у деда прескверный…

    Ваське не надоедало разоблачать друга. Может быть, оттого что слушал с интересом, изредка с досадой (если бы была правда!) прерывал:

    — Вр-решь!

    Начинал Матвей неожиданно:

    — Посмотри, Васька, на дорогу в Ильинку — вон там, где она в лес уходит.

    — Ну.

    — Стояли там три березы. Ста-арые. Две росли из одного корня, а третья — отдельно. Помнишь? Мы еще малыми были… Как раз в то время, когда у Брызгиных сено загорелось.

    — Это помню.

    — Тогда и стояли те березы. Одна у корня изогнулась, и на ней можно было сидеть. Возвращаются бабы с ягодами — обязательно там присядут отдохнуть. У второй самый большой сук в землю смотрел. Говорят, на нем когда-то цыган повесился. А у третьей… у третьей ничего особенного не было, только она чахла, и листья на ней были, как на прошлогоднем березовом венике… Теперь помнишь?

    — Ну, помню, — с сомнением соглашался Васька.

    — Ну вот. А где теперь они?

    — Значит, срубили.

    — Пеньки бы остались. Эх, ты… — Матвей таинственно шептал: — Теперь они растут у Пряхиной заимки.

    — Вр-решь.

    — Хочешь покажу? Сейчас!

    Ваське хочется посмотреть, но заимка далеко. Матвей не настаивает.

    — Ладно, потом покажу. Но это еще не диво… Чахла та отдельная березка потому, что днем и ночью видела сон. Один и тот же сон. Такой сон, что на белый свет ей смотреть не хотелось. И в этом была ее погибель. Не заметит, как солнышко взойдет, как дождик закрапает — дрыхнет!.. Ну, как Степанида Мануйлова. Только Степаниду мужик кормит, и она с жиру пухнет. А березка одна… Птицы целой стаей налетят, или ветер расходится, или роса холодом обдаст — ненадолго проснется. Оглянется кругом — нет, во сне лучше! А снилось ей вот что…

    — И про сон знаешь… врун, — лениво говорит Васька. Он хочет правды.

    — Я же говорю: хоть сейчас покажу те березы… А снилась ей поляна в лесу. По той поляне тихо бежит чистый ручеек, а, где разливается вширь, растет в нем одолень-трава. Кругом стоит стеной сосновый бор, под ним — муравушка. И стоит, будто она около ручья с подружками — высокая, стройная, вся в серьгах, а на коре — ни единого пятнышка. Подружки в сравнении с ней — старые уродины. И нравится ей смотреть свое отражение в ручье, потому что украшено оно кувшинками. И вот однажды те три березы оказались у Пряхиной заимки, место там, по всем приметам, как в том сне. Говорят, если в жизни есть одно-единственное желание, обязательно сбудется…

    Приятель делает нетерпеливый жест.

    — Заврался! А как попали с ней на заимку те две березы?

    — Откуда я знаю? — отвечает Матвей. — Разве я все знаю? Могу и не рассказывать…

    Васька был не таков, чтобы верить всем этим выдумкам, и однажды, когда они забрели на Пряхину заимку, спросил:

    — Ну, где твои березы?

    — Какие березы?

    — Те три… про которые врал.

    — А! — вспомнил Матвей. — Сейчас увидишь.

    И действительно, стояли они у ручья: одна искривленная у корня, другая с обвисшим суком, а ствол третьей, необыкновенно белый и ровный, безжизненно торчал из воды. Сучья на нем прогнили и опали, да и ствол вот-вот мог рухнуть, и только кора, омытая дождями, сияя неестественной свежестью, укрывала тление.

    Васька все-таки удивился, потому что сказал не сразу:

    — Ты их здесь раньше заметил — вот и выдумал.

    Матвей не спорил. Он видел, что береза уже погибла, и поведал конец своей выдумки:

    — Совсем не рада была она, что сон сбылся, потому что привыкла дрыхнуть. Проснется на новом месте только под вечер, а белые кувшинки сразу же от нее под воду прячутся. И корни зябнут от студеной воды. Но главная беда ее была в том, что стало ей сниться прежнее место у ильинской дороги — поняла, что родней нет того места на свете. С тоски и зачахла…

    

    От этих рассказов лес начинал Ваське казаться таинственным и жутковатым. И совсем деревенели от страха ноги, когда в лесной глухомани встречали они древнюю Полуяниху. Старуху и в деревне всегда хотелось обойти стороной, а в лесу она обнаруживала свою нечистую сущность. И дело совсем не в том, что старость успела ее согнуть, сморщить, высушить, только не тронула быстрые и пытливые глаза: стоит она среди разнотравья, хищно высматривает вокруг и вдруг заговорит громко — так, что лес откликнется эхом:

    — Ага! Вот ты где! Ага!.. Аль ты не гребенник? — Протягивает к цветку скрюченные пальцы, шумно обнюхивает и сердито бросает его под ноги. — Тьфу, нечистая сила! Тьфу, окаянное отродье! Тьфу… прости господи…

    Погрозит кому-то палкой и снова всматривается в траву. Друзья, затаив дыхание, наблюдают за колдовством. Ваське хочется убежать, но Матвею в этом не признается. Сорвав цветок, старуха бранится не всегда: зальется счастливым смехом, нежно гладит растеньице, потом бережно положит его в подвязанный у пояса мешок. А то и скрипуче запоет от удовольствия:

    
     
      На покров сваты приезжа-а-али…

     

    


    От этого пения становилось особенно жутко.

    А Полуяниха собирала цветы и всю деревню бескорыстно снабжала целебными травами, иногда присовокупляя подробные наставления («В полнолунье настой примешь — особая польза будет»).

    И о ней Васька услыхал от друга целую историю, в которой, может быть, и не все было вымыслом, но цветок медуницы, оказавшийся в тот момент в руках Матвея, попал в рассказ подозрительно легко.

    — Может, она вот этот цветок и ищет. Только не синий, а розовый, — начал Матвей. — Не находит, оттого и сердится.

    — Зачем он ей?

    — Зачем? Вот зачем… Сын у нее, Степан, в войну сапером служил. И занимался одним делом: ставил и убирал мины. Когда фашистов поперли назад, не было этого дела важней: ни солдаты, ни танки не пройдут, пока он не расчистит землю от мин. Ну, война шла к концу, наградили его, и старуха Полуяниха стала его ждать домой. Вот и конец войне, а его нет и нет. А причина была в том, что для саперов война не кончилась. Приходит однажды к генералу старик и говорит: «Сеять пора, а лучшее поле в колхозе пустует, потому что человек ли, скотина ли по нему пройдет — смерть». — «Не беспокойтесь, — говорит генерал, — наш Степан мигом все сделает». И отпускает Степана со стариком.

    Большое то поле было. Как у нас за второй фермой. Только воронки от мин на нем, да пырей, да просянка — всю войну там не сеяли. И ни единой приметинки от тех проклятых мин. Задумался Степан. А бабы ждут: время уходит, пахать надо. Да разве Степан сам не знает? Разве не видит, что поле будто стонет, будто голосом просит освободить его от страшной напасти и смертной тоски? Все понимал Степан, да на этот раз не знал, как приступить к делу… И вдруг видит: растет среди овсюга вот такая же медуница, только розовая — недавно распустилась. Удивился: откуда ей быть среди сорного поля? И это еще не диво: слетела с медуницы пчелка и уже садится на другой такой цветок, потом на третий, будто подсказывает саперу, куда смотреть. А он уже приметил: рядками протянулись по полю розовые медуницы. И понял, что неспроста это. Осторожно подкопал землю у цветка — мина!.. Ну, и пошла у него работа. Бабам велел запрягать коров. И все было бы хорошо, и работа шла к концу… Только очень торопился он. Не заметил, как от пахарей отбилась маленькая девчонка. Поднял голову, — а она совсем рядом и уже тянется к медунице, хочет сорвать ее. Вскочил Степан — и к ней… Только в спешке сам не заметил, как наступил на цветок…

    — А девчонка та? — нетерпеливо спросил Васька.

    — Осталась жива. Ничего ей не сделалось. Только испугалась. Поставили на том месте Степану памятник… А бабка Полуяниха не верит, что он погиб. Думает, что где-то тайно его лечат. Вот и надеется выпытать тайну у медуниц: не укажут ли, в какой стороне находится Степан. А как найдет его, обязательно поставит на ноги сына своими травами…

    …А жизнь становилась сложнее и требовательнее той, что выдумывал Матвей, и Васька все реже слышал от него истории.

    Уходило детство.
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    Надумала Евдокия определить Матвея в ремесленное училище и таким проверенным способом навсегда пристроить его в городе. Усматривала она в этом житейскую расторопность, поэтому действовала решительно.

    И поехал Матвей в город постигать тонкости штукатурного и малярного мастерства.

    А Васька остался одолевать десятый класс не потому, что мать считала его недостаточно образованным: рано было непутевого пристраивать к делу.

    Через полгода, приехав в город, Евдокия с трудом узнала в вытянувшемся нескладном заморыше своего сына. Большинство деревенских парней слишком быстро схватывают городские привычки, без разбору и почти с восторгом принимая их. Иначе случилось с Матвеем. Не очень строгий режим в училище показался ему казарменным. Но особенно трудно привыкал к сверстникам: в их новых повадках подавлял его грубоватый цинизм. Правда, мастера уже отметили его как очень старательного, ставили в пример остальным, но только мать угадала его великое желание вернуться в деревню: «Плохо тебе? Домой хочешь?» И они заговорили о том, как побыстрее забрать документы, во что переодеться Матвею и не купить ли дешевенький радиоприемник, о котором мечтали давно.

    Мать и грустила, и радовалась. А Матвей, снова увидев заснеженные поля, голый притихший лес, столбы домов над избами, улыбался.

    Остаток зимы он возился в промасленных внутренностях трактора и ждал весну. Радостной она была, первая трудовая.

    Вскоре после возвращения Матвея в деревню произошло событие, которое могло изменить судьбу его самым неожиданным образом.

    С вдовьего бугра уже стекли ручьи, но всюду еще были свежи следы распутицы и накопившегося за долгую зиму беспорядка. В огородах жгли прошлогоднюю ботву, и деревня с неделю курилась пахучим тяжелым дымом. Успел поморосить дождь — здесь он часто случается некстати, — но солнце набирало силу, прогревало, сушило, и где-то уже потянулась к нему первая зелень.

    В один погожий вечер Матвей не узнал своего двора: кто-то старательно подмел вокруг землянки, подобрал втоптанные в грязь жерди. Даже вечный камень у калитки был перевернут так, что теперь на него было удобно присесть.

    Посреди двора стоял человек. Одет он был во все добротное, но, казалось, случайное: в светлом пиджаке, полы которого щегольски схватывала единственная пуговица, в синих армейских брюках, в новых хромовых сапогах. Нездешний облик завершали фетровая шляпа с угловатым от времени изломом и пышные усы.

    Нерешительно двинулся навстречу незнакомец. Блеклые глаза его смотрели пристально и тревожно.

    — Здравствуй, Матвей… Не признаешь отца своего?

    — Узнаю… — безотчетно промолвил парень.

    Мигом позднее он подумал о том, что не мог знать своего отца. Но посмотрел на человека и уже не сомневался: он.

    — И на том спасибо! — Анисим (так звали отца) подошел, обнял сына, поцеловал в лоб. Пытался улыбнуться, но отвернулся и поднес платок к глазам. — Не помнишь ты меня! Схожи мы с тобой — вот что…

    Поодаль уже стояли соседки. Замерли от нестерпимого любопытства. Анисим, наверное, многое успел от них узнать: не расспрашивал, не тянул минуты сыновнего замешательства, а ласково предложил:

    — Иди, помойся. Успеем еще поговорить.

    Матвей прошел в избу. Мылся долго: появление отца его тяготило, и он ждал мать. Только она знает, как поступить с непрошеным гостем.

    Анисим неспокойно расхаживал по двору, но делал вид, что интересуется незатейливым хозяйством и только что-то более важное не позволяет ему сейчас заняться делом. Давно послал за Евдокией соседку.

    Но вот пришла и хозяйка. Лишь мельком взглянула на Анисима, зато внимательно осмотрела прибранный двор. Может быть, по дороге не раз успела представить и пережить эту встречу, и теперь только чистый двор удивил ее.

    Заметила и перевернутый камень у калитки и будто решила, что дальше идти нет надобности: устало опустилась на него.

    Гость подошел не спеша. Сказал осторожно, деловито:

    — Здравствуй, Евдокия. — Не ожидая ответа, участливо спросил: — Притомилась?

    — Не на гулянке была, — просто ответила она.

    Анисим понял: не покажет на дверь под горячую руку. Сдержанно улыбнулся:

    — Отдохни, посиди… Узнал меня сын-то!

    — Не диво… — Она посмотрела в сторону соседок: — Ольга!

    Та подбежала с готовностью.

    — Чего тебе, подружка?

    — Неможется что-то. Картошки поджарь, что ли… Какой ни на есть, а гость.

    — И не говори!

    — Верка вчера пенсию получила. Скажи, чтоб за поллитрой сбегала… А то и две: уж и вы будьте.

    — Нам бы и ни к чему, — не совсем искренно возразила вдова.

    — Иди.

    — Гражданочка! — остановил соседку гость и отвел в сторону. В руках у него появились деньги. Ольга вопросительно посмотрела на Евдокию, но та махнула рукой.

    — Бери, чего там. Такой гость не в тягость.

    Анисим заметно повеселел. Когда появился Матвей, причесанный, в новой рубахе, сказал ему:

    — Пойдем, сын, соображать ужин. Я там прихватил кое-что. Пусть мать отдыхает.

    И еще до того, как соседка вернулась с покупками, на столе было уже тесно от дорогих и редких закусок. Феня-повариха, видя это великолепие, бросила чистить картошку.

    Собрались подруги Евдокии. Подивились угощению. Ольга выставила на стол купленную водку, а сверток с дешевой колбасой оставила в руках. Горько усмехнулась:

    — Не по-нашему.

    Женщины присели за стол, попробовали дорогого вина, закуски. Но потом, несмотря на уговоры Анисима, ни к чему не притрагивались.

    Матвею очень хотелось есть, но и он лишь перекусил, хотя вино выпил.

    Разговор не клеился. Больше говорил Анисим. Туманно и осторожно. И почему-то все время обращался к вдовам:

    — Свое, родное — тянет. А судьба этого не разбирает, распоряжается человеком по-своему. Забросит куда-нибудь и не отпускает… А годы идут, и в сердце тоска…

    Вдовы учтиво кивали. Гость оставался для них непонятным. Только заметив, как у него дрожали руки, терялись в догадках: от ранней ли старости это у него или от болезни? Наверное, не стали бы засиживаться, но медлили в ожидании одного важного дела.

    И дождались.

    Гость встал, отнес чемодан в угол, порылся в нем. Вернулся к столу, держа на вытянутых руках несколько целлофановых пакетов, в которых нежно голубели и розовели принадлежности дорогого женского белья.

    Вдовы приглушенно ахнули.

    — Тебе, Дуня, — скромно сказал гость.

    Хозяйка растерянно встала. Покраснела, даже слегка поклонилась, принимая подарок. Держала пакеты в руках, не зная, что с ними делать, пока не взяла их Феня-повариха, и они пошли по грубым вдовьим рукам.

    А гость достал из чемодана светлое шерстяное платье и воздушную лиловую косынку. И платье с поклоном приняла Евдокия.

    — Надень, — потребовали подруги.

    Евдокия вышла в сени, а когда появилась в новом платье, Анисим выставил перед ней белые остроносые туфли.

    — Одел! С ног до головы одел! — одобрительно заговорили женщины.

    Матвей неприятно удивился преображению матери: стала она маленькой и жалкой в непривычном одеянии. Красивое платье только подчеркивало острые лопатки, плоскую грудь, худую, с резкой границей загара, шею. Свитая на затылке небольшим комочком жиденькая коса торчала нелепо.

    Оттого в первый миг все молчали, и только Феня уверенно сказала:

    — Хорошо. В самую пору.

    Хозяйка же была довольна и, улыбаясь, села за стол.

    — Сыну — пока часы, — торжественно объявил Анисим, подавая Матвею маленькую коробочку и позолоченный браслет. — Костюм и прочее — после, поскольку не располагал размерами его фигуры.

    — Очень правильно, — отозвались женщины.

    Гость сел. Объяснил вдовам:

    — Несколько лет копил. Во всем себе отказывал. Хотел, чтобы все было по-хорошему.

    — Уж куда лучше…

    Он показал было на разлитое по стаканам вино, но женщины, не сговариваясь, встали. Феня объявила:

    — Теперь вам не до нас. Спасибо за угощение.

    Соседки ушли.

    Анисим вдруг сник. Вдовы некстати поспешили, бросили его в трудную минуту. Наверное, сейчас не следовало бы тянуться за стаканом, но ничего другого придумать не мог.

    — За встречу, сынок.

    Матвей выпил молча. Ему очень хотелось спать. Отец покачал головой:

    — Пить, вижу, здоров.

    Евдокия ласково погладила вихор сына.

    — Где уж. Первый раз…

    Стала готовить Матвею постель.

    Анисим вынес на двор скамейку. Вернулся, накинул на плечи плащ.

    — Поговорить, Дуня, надо… Прикройся чем-нибудь: свежо.

    Темнело. За соседней землянкой слышался говор вдов. Около клуба репетировал духовой оркестр: нестройная мелодия обрывалась каждый раз на одном и том же месте. Пахло талым навозом и дымом.

    Присели на скамейку. Анисим накрыл Евдокию полой плаща, обнял ее худые плечи.

    Она заговорила о том, что ее тронуло, смягчило давнюю обиду:

    — Думал, значит, о нас?.. Деньги-то копил.

    — А как же, — отозвался Анисим. — Еще как думал!.. А насчет денег разговор особый… — Помолчал. — Вот что, Евдокия. Расскажу тебе все, а там суди сама…

    Чувствуя, что услышит недоброе, она отстранилась, печально прошептала:

    — Говори уж…

    Он начал вполголоса, без запинки — видно, давно все продумал:

    — Бросил я тогда тебя с сыном в самом бедственном положении. А в чем причина? Причина в том, что хотел жить по собственному разумению…

    — Для себя, значит.

    — Может, и для себя. Только это понимать надо. Ну, не бросил бы, а какой в том толк? Лишняя корка хлеба в доме? Жалость одна! Ушел — и точка. Вольным стал…

    «Отчего он дрожит? И руки спрятал, потому что не может совладать с ними. Озяб, что ли? Переживает?» — думала Евдокия.

    То, что сказал Анисим, не было для нее новостью, и мысли ее легко перенеслись почти на два десятка лет назад. На таком же сумеречном приволье сидели они под одной шинелью. Вместе с теплом от него исходил тогда густой запах махорки, пота, дешевого мыла — запах, в котором она чувствовала какую-то особенную, мужскую чистоту. Сильные руки его по-хозяйски, до боли цепко держали ее, словно в любой момент она могла вырваться и убежать. А она переживала восторг оттого, что была стиснута, придавлена и с замиранием сердца слушала, что теперь ее ждет после тревог и лишений долгой войны. «Научился я жить, Дуня, потому что всего навидался на свете. Все думал: только бы вернуться к тебе, а там я знаю, что делать!.. Все сделаем, все устроим! И себе, и детям нашим!..» Так он говорил. И верно: в первый год так принялся за работу в колхозе и дома, что совсем высох, почернел, оброс, — от ладного воина, каким вернулся, ничего не осталось… Только вдруг, словно надсадился, заболел. Может, действительно заболел, потому что засобирался к доктору в город… Ждала его долго. Не верилось: за тот год ни разу не сказал ей худого слова, а в сыне, казалось, души не чаял…

    Поэтому и сейчас ждала, что расскажет Анисим о чем-то печальном и безысходном, что вынудило его тогда уйти. Отозвалась бы, поняла. А он… И если бы что-то осталось от той, первой, встречи, когда они сидели под одной шинелью. Дряхлый. Дрожащие руки прячет, словно боится ее тела…

    — …А век короткий. Иные, однако, успевают пожить…

    «О чем это он?» — прислушалась Евдокия, а в голове опять прошлое: «Вот и тогда заспешил. На другой же день раным-рано — в постели не могла удержать — схватил лопату. Воткнул ее на месте будущей землянки и со смехом сказал: «Для начала зароемся, Дуня, в землю. В глубокую оборону». Она тогда не спросила: «В оборону? От кого?» Зато сейчас спросила, громко, требовательно:

    — И ты успел?

    — Что? — не понял Анисим, потому что говорил уже о чем-то другом.

    — Пожить.

    — Что было, то было, — сбитый с мысли, не сразу ответил он.

    А Евдокия неприятно удивилась своей недавней слабости, когда прижалась к груди Анисима.

    — По делу приехал?

    — О деле и говорю! — не скрыл досаду гость, поняв, что Евдокия почти не слушает его. — Ты вникай — и дело будет… Мечта у меня была: жить по-идейному. Ну… не забивать голову заботой о куске хлеба насущного, а чтобы она была свободной для всякой философии и скульптуры…

    — Чего?

    — По-интеллигентному, значит.

    — Что-то по тебе неприметно.

    — А ты не торопись. Я, что мог, сделал. Теперь речь о Матвее. Этой скульптурой занимался сынок одной моей знакомой. Ва-ажная дама! Стариной интересуется. А сынок ее, значит, — скульптурой. А почему?.. То-то!

    — И ты туда же, за мадамой? — с издевкой спросила Евдокия.

    — Она со мной не якшалась. Не по чину. Да мне это и не к чему!.. А если мой сын не хуже того жить может?

    — Чудно́. — Но вспомнила Евдокия богатые подарки. — Денег что ли много нажил?

    Анисим подумал. Решил, что настал момент сказать правду, неотразимей которой представить не мог.

    — Тысчонок десять для сына есть.

    Она, видно, не сразу сообразила. Даже привстала.

    — Что?

    — Что слышишь, — самодовольно усмехнулся гость. — Вот тебе и дело!

    — Постой… — Она еще с трудом представляла названную сумму. — Мне, наверное, двух жизней не хватит, чтобы скопить столько. Страшно даже… Откуда?

    — Деньги мои законные, Евдокия… Да не смотри на меня так! Не грабил, не воровал. О сыне пекусь.

    — Откуда?

    — Не утаю. — Анисим стал закуривать. Объяснил неохотно: — Специальность у меня по нынешним понятиям некрасивая, да я не брезглив, своим умом живу… Прослышу, к примеру, что у плохого хозяина старинная вещица имеется — книга древняя, иконка, из художества что-нибудь — я к нему. Иным все это хлам, иным — совсем наоборот: хорошие деньги платят. Церковным добром интересуюсь.

    — Этим и пробиваешься?

    — Этим… и прочим. Для Матвея живу… Вот и выходит: думал о вас.

    Она помолчала, потом заключила с какой-то радостной уверенностью:

    — Не возьмет он твоих денег!

    — Глупая! Деньги всегда хозяина найдут, — убежденно сказал он и повторил: — Для сына живу.

    — Мало радости ему от этого.

    — Будет радость! Жизнь у него впереди. Поймет.

    — Поймет ли?

    — Поймет. Не сейчас — позднее поймет. Все кругом меняется, а человек тот же.

    — Таких, как ты, не будет!

    — То есть как? — Скорее тоска, а не удивление, послышалась в голосе Анисима. — Не поубивают же…

    — Не будет!

    — Пускай… — Спор его тяготил, выматывал. Запахнул полы плаща, зябко и отрешенно проговорил: — Зато сейчас мне ваш рай не к спеху.

    — Вот ты какой, — прошептала Евдокия. — Таким, как ты, и конец войны был не к спеху.

    — Вон куда хватила! На фронте я был.

    — А кем стал? И сына моего хочешь…

    — Все перепутала, все перевернула! — зло прервал Анисим. — А что тут не понять? На свете только я да сын. Никого больше нет!

    Евдокия не столько поняла смысл последних слов, сколько угадала безысходную его тоску. И уже подкрадывалось к ней непрошеное сострадание.

    — Врешь ты. Не из-за Матвея приехал. Завидуешь теперь людям… Нагреб денег, насытился ими, а душа высохла…

    — Дура! — фальшиво рассмеялся Анисим. — Мог бы и не говорить!

    — Лучше бы не говорил… лучше бы не приезжал, — печально сказала она.

    Гость напряженно думал. Наверное, не заметил, как сказал вслух:

    — Как же теперь?

    — Уезжай. Не к добру ты здесь.

    — Опомнись! — испуганно взмолился Анисим.

    Твердо повторила Евдокия:

    — Уезжай! Уезжай, пока беда не стряслась!

    Он встал, привлек ее к себе.

    — Ну, что ты на меня?.. Верно, тоскливо мне. Прости…

    Она отвела его руки.

    — Про Матвея забудь. Боюсь за него. — И уже деловито: — Пойдем в избу. Заберешь чемоданы-то.

    — Сейчас?! — не веря, спросил он.

    — Сейчас. Уезжай добром.

    В землянке Анисим долго о чем-то думал. Евдокия молча ждала. Тогда он наполнил до краев стакан — в дрожащих руках водка выплескивалась через край — выпил, как воду. Бутылку засунул в карман.

    — Вот что… Пускай вещи побудут здесь. Куда с ними ночью? А сам мешать не буду. Перебьюсь где-нибудь до утра… И ушел в темноту.

    Евдокия потушила свет. Хотела снять новое платье, но на миг присела к столу, да так и не встала до утра. Наверное, задремала, потому что зябкий голос повторял и повторял у окна: «Дуня, вынеси стаканчик в последний раз»… Очнулась, вспомнила, как дрожали руки у Анисима, и теперь поняла причину его недуга. Не ответила. А он, несмотря на жажду, не решился постучать в окно, ушел. В Евдокии вновь шевельнулась жалость. Но прислушалась к ровному дыханию сына и твердо решила: больше не переступит их порога Анисим.

    …И не переступил бы, но утром внесли его в избу, синего и уже окоченевшего, мужики с конного двора. С рассветом конюх Симон Богаткин хватился своих вожжей и с руганью стал разыскивать по двору, пока под навесом не наткнулся на их страшного похитителя.

    Трудно было Матвею понять смерть отца. Мать переживала ее недолго, но до похорон плакала много, и сын верил ее печали. Поэтому и не решался спрашивать в трудную минуту, а сама она объяснила коротко и неохотно:

    — Намотался отец по белому свету — жизнь немила стала… Да не нам, сынок, его судить…

    Угощение пригодилось на поминках.

    Соседка Ольга в пьяной жалости говорила Евдокии:

    — Вот и ты, подруга, вдова.

    Евдокия удивилась: только теперь она стала вдовой.

    Через неделю после похорон насмелилась она заглянуть в чемоданы покойника. В белье — а там было и другое: старинный чайный прибор, кожаное пальто, миниатюрные счеты с янтарными костяшками, справочник по садоводству и еще много неожиданных вещей — она нашла деньги. Их было много. Не пересчитывая, переложила их на дно сундука, где хранила семейное добро.

    Долго о них не знал Матвей. И случилось так, что деньги Анисима так и не были никем сосчитаны.
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    Последнюю весну друзья были вместе. Да в заботах не приметили, как прежде, ее приход: не прислушивались к веселой капели, не ласкали руками серебристые почки вербы, не радовались первому грачиному гомону. Может быть, где-то под лебедиными облаками раньше времени раздался трезвон жаворонка и на редкость дружно пролетели гусиные стаи — не приметили.

    Устала мать принуждать Ваську сидеть за книгами — все равно парню скоро приниматься за работу, а тот (ну, не богаткинская ли порода!) вдруг добровольно взялся за ученье, да так, что и на сон не хватало времени. Готовился к экзаменам.

    И механизаторов торопила весна: готовили машины в поле. Васька только еще поднимался с постели после короткого сна, а Матвей по утреннему заморозку уже спешил в мастерские. За день сильно уставал и после работы не очень старался смыть с себя маслянистую грязь. Но вот ремонт окончен. Парень отмылся в бане и погожим утром отправился на работу в новой спецовке.

    Тракторы пора выводить со двора ремонтных мастерских. Их трубы дробно гудят на низкой ноте. Разгоряченные моторы, еще не припорошенные пылью, лоснятся маслом на солнце.

    А трактористы то и дело бегают от машин в мастерские, на склад, в контору. Некоторые, уладив свои дела, не спешат: собрались в круг и раскуривают под веселый разговор. Матвею не терпится подойти к ним или заглянуть в мастерские, но боится, что дядя Егор потеряет его. При появлении старого тракториста забирается в кабину, а тот на ходу сунет ему гаечный ключ или лампочку от фары и снова убегает, озабоченный, помолодевший.

    Матвею кажется, что не было бы необходимости заводить все машины, а потом медлить с выездом, бегать по двору, весело раскуривать, если бы день был обычный. Сегодня он впервые допущен на редкостный праздник, а у каждого праздника своя программа, свои условности. Даже перебранка трактористов с кладовщиком представляется ему не настоящей, а лишь очень похожей на настоящую — оттого веселой и занятной.

    Трактор дяди Егора где-то в середине шеренги машин. Их резкие тени чередуются в строгом порядке. Земля в тени еще тронута инеем, но солнце по-праздничному щедро, и невозможно представить более погожего дня. Матвей томится приятным ожиданием. Он уверен, что не дела задерживают старого тракториста, а еще не наступило положенное для выезда время.

    Но вот где-то рядом мотор заработал на больших оборотах, и первая машина направилась к воротам. Это поехал тракторист из Ильинки. Дорога у него дальняя. На прощание приветливо машет рукой товарищам. А в Ильинке навстречу ему выбегут родные.

    Наконец подходит дядя Егор. Растирает сапогом недокуренную папиросу.

    — Поехали!

    Матвей уже в кабине, улыбающийся, нетерпеливый.

    Они парадно едут мимо людей и машин.

    За воротами их останавливает старуха Полуянова, у которой вечно квартирует дядя Егор.

    — Его-ор! Ты совсем рехнулся! — надрывает скрипучий голос старуха. — В поле ни куска хлеба не взял!

    — Кухня там, — объясняет тракторист.

    — Не говори мне про кухню! — Она протягивает узелок. — На двоих-то хватит… Да тарелку не побей! Слышишь?

    — Слышу!

    — Под трактором долго не валяйся: земля студеная. Не молоденький.

    — Ладно.

    — Ну, господь с тобой…

    По улице вышагивает Васька Богаткин. Несет потроха старого радиоприемника — видно, направился надоедать учителю физики Виктору Ивановичу. Васька безучастно смотрит на улыбающегося друга, потом тычет в приемник и показывает большой палец. Матвей с досады отворачивается. Что ждать от непутевого? Живет в деревне, кончает школу, а не видит, что начинается главное торжество весны.

    …Зато Зойка Ганьшина, распахнув окно, долго смотрит ему вслед. Матвею уже знаком этот взгляд, в котором плохо упрятаны преданность и восторг. Поступь дороги чутка и осторожна. Она огибает каждый куст, каждый выступ поля. Она еще сродни буйным зарослям на опушках, непрошеным березкам посреди пашни. По весне травы ежегодно наступают на нее: вольно вытянется по старой колее полевой вьюн, примостится с краю чертополох, беспечно расстелет нежные листья подорожник. Потом все это методично терзают колеса и копыта. И все-таки каждый раз поднимается головка подорожника к солнцу, выпустит колючки чертополох, и остается у дороги крепкое, терпеливое потомство.

    Матвею хочется спрыгнуть с трактора, побежать рядом — так хорошо кругом. Но дядя Егор строг, не допустит этого. Странный этот дядя Егор. Жил когда-то в городе, а вот прижился здесь и вот уже лет двадцать водит трактор. Одинокий и всегда чем-то особенный. Он и говорить стал по-здешнему, и видом своим не отличался от других мужиков — и все-таки другой человек. Характером добрый и мягкий, а слово его — неписаный закон для любого. Оттого ни одна вдова не досадовала на его одиночество, ни один доброжелатель не решался дать ему легкий совет, как устроить жизнь по-другому.

    Трактор на краю поля. Старик наладил плуг, еще раз напомнил нехитрые обязанности Матвею. Закурил перед первой бороздой.

    Заметив нетерпение помощника, усмехнулся:

    — Успеешь, хлебороб. Может быть, всю жизнь будешь колесить по этому полю. Надоест еще.

    — Тебе надоело?

    — Нет… Может, потому что я стар?.. И видел землю, оскверненную войной…

    Солнце было уже в зените. Земля слегка парила, и, казалось Матвею, томилась в нетерпеливом ожидании. Над полем бесшумно взмывали грачи. Они уже приметили людей и слетались все ближе: ждали первую борозду.

    Потом поле часами плыло перед глазами Матвея, и он радовался, что всегда будет так: этот весенний простор, пение жаворонка в небе, обновленная земля.
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    Казалось бы, дождалась мать, уже старенькая и хворая, кормильца: закончил Васька Богаткин школу. А тот и не думал о работе: целыми днями возился с проводами и чадил паяльником. Тогда с досады мать определила лодыря мирским пастухом (прежний без меры был привередлив и получил отставку). С надеждой смотрели хозяйственные бабы на новичка: молодой, быстрый на ноги, неизбалованный. В то памятное утро вышел он на улицу с телефонными наушниками на голове. За спиной из рюкзака торчал медный прут — антенна. Бабы умилялись: пускай пастушок слушает радио, зато не будет, как прежний, отлынивать в непогодь, ссылаясь на грыжу, не будет лютовать над кроткой скотиной после похмелья… Часа через три Васька вернулся в деревню и объявил, что стадо разбежалось. Прежний пастух торжествовал. Три дня упивался унижением владельцев частной скотины, пока не вырядил более выгодные условия.

    Дома Васька был слегка бит: пока ел, мать долбила его кулаком в спину, плача и жалуясь на свою судьбу.

    Неудачной была и его вторая попытка устроиться на работу.

    Случилось так, что к председателю, Петру Прохоровичу Богаткину, пришли сразу трое родичей.

    Симон Богаткин доводился председателю троюродным дядей.

    Симон уже который раз был уволен с конного двора из-за убыли лошадиного поголовья. Впрочем, невоздержание к спиртному тут тоже играло не последнюю роль.

    Колхозный шофер Иван Шумов (родня со стороны жены Петра Прохоровича) имел неприятную встречу с автоинспектором. С машиной расставался тяжело, а потом тосковал по ней, как списанный на берег моряк по морским просторам.

    Третьим был Васька Богаткин.

    Председатель принял их в своем кабинете, усадил на мягкие стулья. Родичи слегка оробели от великолепия кабинета и с минуту почтительно молчали.

    Петр Прохорович и виду не подал, что догадывается о причине прихода родни. Вежливо осведомился о здоровье престарелых представителей богаткинского рода, а потом минут десять запросто беседовал, хотя часто звонил телефон, а в дверях то и дело показывались нетерпеливые лица. Словом, показал, что для родни и дела могут подождать.

    Стоило, однако, Симону заикнуться о том, что их привело сюда, как председатель прервал:

    — Производственники! — сказал он. — Вы меня знаете, и я вас знаю.

    — Правильно, Прохорыч, — согласился Симон. — И поскольку мы родня — ты нас не обидишь.

    — Не обижу, — сказал председатель. — Где желаете работать?

    — На ремонт ставь, поскольку и Иван, и Васька, и я к мастерству склонность имеем.

    — Хорошо.

    — Насчет всего прочего — не сомневайся, — душевно заключил бывший конюх.

    Петр Прохорович почему-то не отослал их в контору, а повел по обширному двору мастерских.

    В дальнем углу двора, в бурьяне, возвышалось сооружение, похожее на гигантскую клетку для зверей. Клетка была на колесах, которые почти целиком увязли в землю.

    — Стогообразователь, — пояснил председатель. — Модная конструкция середины пятидесятых годов… Разобрать по винтику и доложить. Ясно?

    — Ясно, — неуверенно откликнулись родичи, обескураженные крутым поворотом дела. Они не предполагали, что сегодня же приступят к работе.

    — Инструмент пришлю. Валяйте.

    Петр Прохорович ушел.

    Симон оглядел сооружение, прикинул:

    — Коней двадцать такую штуку потянут, только быстро умаются. Земля ее не держит — вот в чем вопрос.

    Замечание Ивана Шумова было ближе к делу:

    — Прохорыч — стерва. Такие ржавые болты отворачивают только на спор.

    Васька ничего не сказал.

    До обеда при великом старании отвернули с десяток болтов. От многих отступились: ключ проворачивался на стертых гранях.

    У бывшего шофера уже назревало решение, о котором он осторожно намекнул:

    — Братва, заработок здесь не предвидится.

    — Прохорыч не обидит, — не очень уверенно возразил Симон.

    В перерыв Васька не пошел домой, а стал бродить по мастерским. Видимо, в аккумуляторной, где приметил бутыль с серной кислотой, у него созрела мысль, как быстрее отвернуть болты.

    Когда вернулись старшие родичи, он только помалкивал и загадочно улыбался.

    Первым заметил Шумов.

    — Васька, ты, часом, не помочился на болты?

    — Не-е.

    — Тогда отчего они отсырели и… — Шумов брезгливо сморщил нос, — попахивают? Симон, чуешь?

    Бывший конюх только что удачно отвернул болт.

    — А пускай. Если помогает, я этого добра с конного двора целое ведро принесу.

    Шофер подозрительно посмотрел на младшего Богаткина.

    — Говори, гад!

    — Что я — дурак? — обиженно сказал Васька.

    — Все равно не верю! Неси воды!

    Парень принес воды, окатил ржавую балку.

    — Чудак ты, Васька, — уже миролюбиво сказал Шумов. — И вообще вы с Симоном работнички аховые. Мы эту штуку до зимы не разберем… Между прочим, молокозаводу нужен слесарь…

    Теперь он явно тяготился работой. Заметив изрядную прореху на рубахе Симона, вставил в нее палец, слегка потянул. Рубаха вместе с исподней податливо расползлась, обнажив тело.

    — Пообносился ты, Симон, — пошутил Шумов.

    Старший родич удивленно посмотрел на изъян, с яростью спросил:

    — Обносился?! Эту рубаху я второй раз надел! Чего руки распустил?

    Схватив за грудки бывшего шофера, оттолкнул от себя. И тотчас раскаялся: распорол тому куртку от воротника до пояса. Крякнул от неожиданности. Шумов только хмуро покачал головой.

    — Злющий ты, Симон, как цепной пес. Шуток не понимаешь.

    Старший Богаткин удрученно почесал затылок.

    — Ну, как в настоящей драке! Вроде бы и не сильно я тебя…

    Минут десять работали молча. Потом Симон с тревогой стал рассматривать оголившиеся колени.

    — Это как понимать? И тело вроде бы свербит…

    В мрачной догадке Иван Шумов потянул за полу своей куртки. Она расползлась, как мокрая бумага, обнажив незагорелое тело.

    — Что же это, Ваня, а? Кожа-то держит? Ты тело попробуй…

    — Сам пробуй! — в гневе сказал Шумов и огляделся. — Где он?!

    Васька стоял уже поодаль, а услышав грозный вопрос, сорвался с места. От шофера он убегал легко, кружа около стогообразователя. Выскакивал наперерез Симон, но только хватал руками воздух.

    Когда преследователи устали, присел неподалеку и Васька. Шумов пообещал:

    — Все равно поймаю! И удавлю, как котенка!

    Симон тоже исследовал свою одежду, с болезненным любопытством рвал податливую ткань. С изумлением заключил:

    — Ни одна собака не могла бы так исшматовать… Как теперь на люди показываться? — Свирепо посмотрел на племянника. — Говори, собачий сын, отчего такое приключилось?

    — Думал, ржавчину отъест, — тоскливо объяснил Васька.

    Подошли председатель и аккумуляторщик Спицын.

    — Ну, работнички, много ли наработали? — весело спросил Петр Прохорович.

    Родичи молчали.

    Спицын был занят своим делом: что-то искал поблизости. И нашел. Показал председателю пустую бутыль:

    — Факт налицо: последнюю кислоту сперли. Машина Редькина будет стоять без аккумулятора. — Осторожно добавил: — Конечно, мое дело маленькое…

    Петр Прохорович вздохнул. Спросил Симона:

    — Товарищ Богаткин, какого черта?

    Симон тяжело встал. Его истерзанный вид произвел сильное впечатление на председателя и аккумуляторщика.

    — Никак подрались? — изумился председатель.

    — Хуже, — прохрипел бывший конюх. Доверительно рассказал: — Прохорыч, я тридцать лет работал при конях. Один раз жеребец оторвал от моей новой сатиновой рубахи рукав… Но такого — не было. Истинный бог не было!

    Догадавшись, Спицын мстительно рассмеялся:

    — Бог шельму метит!

    Председатель проводил родичей до ворот. На прощание, словно оправдываясь, пожаловался:

    — Вот так и работаем.

    — Маятное дело, — признался Симон. — Пойду в водовозы.

    Вечером мать привела Ваську сперва к Ивану Шумову. Ткнула кулаком сына в спину.

    — Винись!

    Васька понуро молчал.

    — Кулибин! — сказал сердито бывший шофер и показал кулак.

    Симон успел побывать на конном дворе, а потом с тоски выпить. Увидев сестру с сыном, грустно сказал:

    — Ваську куда-то надо отправить. А то спалит деревню. Завтра отведу телка заготовителю. Ваське на дорогу деньги надобны.

    Матвей провожал друга до станции.

    Уезжал Васька поступать в институт.
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    После войны появился в деревне немолодой капитан-танкист. Разыскал деда Прохора и отправился с ним на деревенское кладбище. Старик привел его к неприметной могилке своей бывшей квартирантки из эвакуированных. Капитан отослал Прохора домой, остался наедине со своей печалью. В дом председателя вернулся только в сумерки. Достал из вещевого мешка фляжку спирта и справил с отзывчивым Прохором по жене поминки.

    На другой день побродил по деревне, расспросил Петра Прохоровича о делах в колхозе. И вдруг предложил:

    — Принимай, председатель, в колхоз. Хочу остаться около жены.

    Удивился Петр Прохорович, а потом высказал единственное, по его мнению, правильное решение:

    — А что? Побываем в райкоме, соберем колхозников и — принимайте дела.

    — Какие… дела?

    — Колхозные. Теперь так. Откомандовались на фронте — командуйте тут. И звание, и орденов много. Народ у нас это ценит.

    Танкист возразил:

    — Несерьезный разговор председатель: дело для меня незнакомое… А пахать научусь. Определяй трактористом.

    Настоял на своем. И все-таки Петру Прохоровичу повезло: появился в колхозе парторг из столичных рабочих, прошедший со славой войну. Не вспомнил капитан о заслуженном отдыхе ни в трудные послевоенные годы, ни тогда, когда ему перевалило за шестьдесят.

    Давно износилась его военная форма, давно для многих Егор Степанович Семенихин стал просто дядей Егором. И Матвею с детства примелькалось его лицо. Но только теперь оно — худое, потемневшее от солнца и ветра, с глубокими морщинами — ожило для парня оттенками доброго, но твердого характера.

    Удивляли руки дяди Егора: в шрамах от ожогов (горел в танке), с толстыми пальцами, они без ключа скручивали неподатливые гайки, словно под грубой кожей было железо, а зимними вечерами оживляли престарелые будильники.

    С памятного выезда в поле привязался старик к парню. Казалось бы, ничего удивительного в том не было: даже внук слепого Данилы, Пашка, и тот почувствовал на себе силу влияния дяди Егора. Но скоро Матвей узнал особую причину этой привязанности. Поздней осенью поднимали они зябь, сменяя друг друга на тракторе. В глубокие сумерки пришел Матвей подменить старого тракториста. У машины никого не оказалось. Заглянул в мотор и понял, что дядя Егор отправился на полевой стан за ремнем от вентилятора. В ожидании парень приметил на стерне кучу соломы, прилег на нее и быстро заснул.

    

    Старик вернулся, поставил новый ремень и, не подозревая о том, что сменщик уже пришел, продолжал пахать. Лишь в последний момент в тусклом луче подслеповатой фары разглядел спящего. Пока судорожно хватался за рычаги, трактор прополз оставшийся шаг. Замер от страшного предчувствия. Держась за грудь, с трудом вылез из кабины, склонился над парнем. Услышал спокойное дыхание и повалился на солому. Долго лежал, потрясенный минувшей бедой.

    Потом растолкал парня, ударил железной рукой по спине.

    — Спишь!!

    — Ты чего? — спросил ошеломленный Матвей.

    И совсем растерялся, когда старик обнял его, а потом исчез в темноте.

    Парень наконец понял, что произошло, побежал вслед за дядей Егором. Отыскал его в березняке. Тот лежал.

    — Испугался? — виновато спросил Матвей.

    — А ты как думал? Сердце зашлось…

    — Тогда я сейчас!

    Старик удержал его.

    — Садись. Скоро пройдет. Я знаю.

    Но долго пугал парня прерывистым дыханием, со стоном ворочался, пока не успокоился.

    Ночь была тихой и теплой. Только временами все вдруг наполнялось шелестом — это дождь, неожиданный в темноте, не по-осеннему ласково тревожил листву. И тогда из глубины березняка явственней подступал грибной запах.

    Тревога за старика не покидала Матвея. Трактор одиноко шумел среди поля. Парень подумал, что дядя Егор заснул, но тот неожиданно заговорил:

    — Матвей… Ты сейчас молчи, слушай… Мой сын погиб на войне. Какими словами рассказать тебе, как мне было трудно? Словно свет погас в глазах… Хочу, бывало, представить, как буду жить без него, и вижу пустоту. Умом понимал: надо жить. Разве ради того он шел на смерть, чтобы я его оплакивал? А вот сердцем… Мне писали о нем: когда не стало у них командира, он поднял товарищей в последнюю атаку, крикнул: «За Родину!» — и пошли за ним такие же мальчишки, как он, — все, что осталось от курсантской роты… Потом стал я думать: не исчез он бесследно, живет со мной… И верно: он вставал предо мной, как живой, когда в трудную минуту я просил у него совета… — Старик помолчал. — И вот появился ты… Видел я во сне, что ты — мой сын. Что ты и есть мой Саша. Есть такие сны, в которых все… как-то сильнее, ярче, чем в жизни. Ходишь после такого сна день, другой, а он не выходит из головы, и, может, на всю жизнь запомнится… И ведь ничего в том сне не было особенного: идем будто мы вдвоем с тобой, дорога желтым отливает — вроде бы глина. Ты идешь впереди. Я и лица твоего не вижу, но знаю, что это ты, и что ты — мой сын. И самое удивительное: на душе у меня такая радость, что описать невозможно… Вот эта радость мне и не забывается. Будто подсказал мне Саша: «Не печалься, отец, это ведь я тружусь с тобой в поле…»

    Никогда не вспоминал потом об этом разговоре дядя Егор, по-прежнему был придирчив и строг. Но Матвей теперь знал, что есть человек, от которого не сможет и не захочет утаить самое сокровенное.
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     «Здравствуй, Матвейка!

     Сообщаю тебе, что в университет меня приняли. Правда, чуть не завалил литературу, но здесь этот предмет не главный. А с приемником, который я захватил с собой по совету моего дорогого дяди Симона, получилась потеха. Сдуру показал я его каким-то аспирантам. Те заахали (я и не понял, что меня разыгрывали), позвали старичка-профессора. Старикан смеялся до слез, а потом и говорит своим аспирантам: «Вот что может сделать человек, попав на необитаемый остров, при помощи каменной отвертки и неудержимого энтузиазма!» Сгоряча я ответил, что у нас в Кузьминском, между прочим, каменными отвертками уже давно не пользуются и до моря далековато. Вообще-то зря так ответил: аспиранты ржали, как жеребцы. Зато с профессором познакомился. При встречах узнает меня, здоровается. Наверное, за простоту мою деревенскую стал звать меня Васей. Да мне все равно.

     А народ здесь бойкий, фасонистый, денежный. Я все присматриваюсь, лишнее слово боюсь сказать. И очень мне тоскливо. Не занеси меня нелегкая так далеко — вернулся бы в Кузьминское. Не узнал бы ты, Матвейка, какой я стал смирный. Видно, судьба такая. И почему так затейливо живут люди? В школе Виктор Иванович мне говорил: «Богаткин, ты написал ерунду». Ясно и понятно. А тот же профессор вот так: «Вася, голубчик мой, вы хорошо оседлали правило Лопиталя, но научитесь сперва ходить пешком».

     Ошибся, видно, я, Матвейка. Хорошо жить в нашем Кузьминском! Скучаю по нему. Сейчас расцеловал бы даже старуху Полуяниху.

     Матвейка, мамаша моя, наверное, уже перебралась к дяде Симону. Накажи им, да и сам проверь, чтобы мой инструмент был в целости. Понял?

     Пиши ответ.

     Васька».

    


    
     «Здравствуй, Вася!

     Прежде всего передаю наказы дяди Симона:

     1. Сало, которое ты должен скоро получить, половину отдай товарищам, а половину растяни до декабря. Потребляй, когда нет приварка.

     2. Если балуешься куревом, никакого сала высылать не будет.

     3. Спроси у больших ученых: не будет ли вреда, если в деревне переведут всех коней?

     Тетка Настя кланяется и сообщает, что Анютка Пашнина в ближайшем будущем замуж выходить не собирается. (Понял?)

     Теперь о себе.

     Меня теперь все, кому не лень, попрекают: «Дружок-то твой, а? Дурак дураком Васька-то был, а теперь гляди-ко!» Гордись и оправдай доверие.

     Управились с зябью. Снега еще почти нет. Я, наконец, получил старенький ДТ-54.

     Он (ДТ) с норовом, требует к себе слишком много внимания. Особенно ленив по утрам: приходится затемно его будить. И подумать только: его дрянной характер оттого, что плохая компрессия, и вообще из-за каких-то нестандартных зазоров. Но понемногу начинаем понимать друг друга. Знает, наверное, негодник, что я скоро узнаю всю его подноготную.

     На уборке зяби мы с дядей Егором выработали по две нормы. Изрядно заработали. Поэтому жертвую для будущей надежды и гордости отечественной науки студенту Богаткину сто пятьдесят целковых. Предписываю расходовать деньги на пищу, соответствующую только студенческим стандартам. А также (согласовано с д. Симоном): купить рубаху и обувку, не лениться, не заглядываться до поры на девок, не перечить людям ученого звания.

     Из деревенских новостей. Дядю Егора наградили орденом. В День танкистов повар Дыбин приготовил ему шикарный обед. В белом халате, с подносом прошел по всей деревне — прямо к дому дяди Егора. Конечно, собрался народ и не обошлось без твоего дядюшки. Старая Полуяниха встретила повара у ворот с палкой: «Зачем пожаловал?! Егор не голодный!» Общественность, конечно, зароптала, да и сам виновник торжества оказался рядом. Пришлось старухе открывать ворота и лезть за угощением в свои погреба. Честное слово, хорошо придумал Дыбин!

     Мамаша твоя прихварывает. Да ты не переживай: старые подружки ее не оставят. И не скучай, с каждым это бывает.

     Твой друг Матвей».
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    Жил дядя Егор у той самой старухи Полуяновой, которая навек запомнилась Матвею по жутковатым лесным встречам. И позднее, когда парень приходил к старому трактористу, старуха во многом оставалась для него загадочной. А ведь сам когда-то сочинил и рассказал Ваське про нее историю, не подозревая, что много в ней угадал.

    Полуяниха была одинока и лет десять назад объявила Егора Степановича своим единственным наследником. Квартирант не по достоинству оценил это решение, поэтому старуха годами надоедала с просьбой сходить в сельсовет, чтобы «отписать» наследнику и избу (добротную, с узорчатыми наличниками на окнах), и два сундука с добром, и козу с приплодом.

    Характер у старухи с годами портился, но для тех, кто вернулся с великой войны, сердце ее оставалось до странности чутким и отзывчивым. Может быть, только повар Дыбин составлял исключение.

    Раз в месяц, получив на почте пенсию, заходила она в чайную отведать «казенных» щей. Тимофей Дыбин (одна рожа чего стоила: темная, бугристая, как немытая картофелина) проникал в заповедные глубины котла, наполнял тарелку неразбавленными витаминами и калориями. Старуха только качала головой, что означало: «Шельма! Насквозь тебя вижу!» Но в тот момент чувствовала свое бессилие.

    Пока она ела щи (другое не заказывала), Дыбин бдительно, как солдат из амбразуры, следил за ней из раздаточного окна и ждал неприятностей. Ей не лень было встать, заглянуть к другим в тарелки и при всем народе учинить скандал:

    — Котлетки-то, милый, больно малы. Да и те пересушил…

    Тогда Дыбин становился похожим на раскаленную сковороду, на которую плеснули масло.

    — А ты пробовала?!

    — Вижу, милый. И руки после нужды не моешь…

    После короткой оторопи повар выбрасывал исковерканный четырехпалый кулак.

    — На, проверь!!

    Полуяниха опасливо сторонилась и кротко удивлялась:

    — Никак, опять пьяный?

    Трезвый Дыбин осквернял плевком кухню и шел к буфетчице просить стакан вина.

    Однажды в сенокосную пору Полуяниха пришла в чайную в белоснежном платке, просветленная и доброжелательная. Даже повара поздравила с каким-то престольным праздником. Дыбин отметил праздник накануне, поэтому болел душой и телом.

    В усердии не заметил, как черпаком залез не в тот бак.

    За столом старуха повела себя неспокойно: сперва усиленно посаливала щи, потом энергично поманила повара. Тот подошел вялый, страдающий.

    — Ну, что тебе?

    — Говори, прощелыга, чего накидал в щи?

    — Что положено, то и накидал.

    Полуяниха протянула на ложке сморщенную грушу.

    — А это чего?

    — Овощ… — Дыбин напряг расстроенное зрение, взял грушу, повертел ее в руках и заключил: — Фрукт, одним словом.

    — Фрукт?!

    — Фрукт.

    Он попробовал щи, скривился, как от зубной боли, и задумался. Старуха ждала.

    — Ответ держать будешь или нет?

    Повар вздохнул, поднял полу халата к глазам, отвернулся.

    — Ты чего? — насторожилась Полуяниха.

    — Командира своего вспомнил… В войну его кормил…

    Дыбин всхлипнул. Знал забулдыжный старухину слабость.

    — А чего это ты мне про командира? — недоверчиво спросила старуха.

    — Любимое его блюдо было. Щи с сухофруктами. Бывало по три тарелки съедал.

    — Диво… Не привередничал? Командир все-таки…

    — Хвалил. «Спасибо, — говорит, — тебе, Тимофей Дыбин».

    — Врешь, поди.

    — Документы имею… Конечно, лук полагается жарить на ружейном масле. А где его сейчас возьмешь?

    — Диво…

    — Необыкновенной храбрости был человек!

    Дыбин опять поднес полу халата к глазам.

    Голос Полуянихи потеплел.

    — Не забываешь, стало быть, командира своего? Это хорошо, парень… Мой-то Степанушка сапером был… — Глаза у старухи затуманились. — Ну, ты иди, Тимофей, иди…

    В раздаточное окно Дыбин наблюдал, как старуха мучительно одолевала непотребную смесь, и брезгливо морщился.

    И все-таки устыдился своей кощунственной лжи, пожалел старуху. Положил на блюдо кусок жареной курицы, ломтики ветчины, горку хрустящего картофеля. Сверху украсил зеленью. Этого показалось ему мало: налил чаю и выбрал лучшую сдобу. Угощение нес старухе торжественно. Забрал из ее цепких рук тарелку (какое еще бесчинство выдумал оборотень?), смахнул со стола чистым полотенцем и поставил перед ней роскошное блюдо.

    — Ешь, старуха! Это тоже любил командир!

    А она, глядя на угощение, подумала о том, что не иначе, как большой был тот командир. Не бывало таких в Кузьминском. Видно, мало их, потому и не бывало. Издали позвали ненаглядного сына: иди, Степан, спасай Россию.

    И он спас.
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    Плохую весть Ваське сообщили намеренно с опозданием: сдавал он экзамен за первый курс. А когда — уже после тягот весенней сессии — узнал, что мать умерла и похоронена, раздумал ехать в родную деревню на каникулы, а определился на все лето в студенческий строительный отряд. Скупо сообщил об этом в письме Матвею и надолго замолчал.

    И Матвей почти на все лето перебрался на полевой стан.

    Рада была Евдокия сыну, когда тот в горячую пору ненадолго приезжал домой сменить белье и сходить в клуб. Ждала его всегда, старалась покормить чем-то особенным, а часто, сияя от удовольствия, показывала какую-нибудь обновку для сына — кончилась вдовья нужда.

    И вдруг начала вздыхать, хмуриться. А однажды, казалось, без особой причины громко, не скрывая досады, потребовала:

    — Приоденься, покажись людям. Не урод ведь…

    — Зачем? — не понял Матвей.

    И тогда она высказала затаившуюся боль:

    — Или на Зойке свет клином сошелся?

    От стыда и обиды Матвей раньше времени вернулся на полевой стан.

    …В погожий весенний день пришла к нему на поле Зойка Ганьшина. Долго маячила светленьким платьицем у межи, пока он не остановил трактор.

    — Ты чего тут?

    — Ничего, — сказала она и густо покраснела.

    Матвей продолжал пахать. Она не уходила. Тогда он догадался предложить:

    — Садись рядом, если охота.

    В один миг она оказалась у трактора. Парень помог ей подняться в кабину.

    — Как хорошо тут! — с детским восторгом воскликнула Зойка.

    Потом молчала, торжественная и благодарная. Только украдкой поглядывала на тракториста. И Матвея приятно волновала ее близость. И взглядом, и словом — совсем еще подросток, а старенькое платьице на бедрах до предела обтянулось и под мышкой немного расползлось.

    В другой раз принесла Матвею обед. Что-то старательное, вкусное. Парень не отказался, только весело упрекнул:

    — Делать тебе нечего, Зойка!

    А девке до обеденной дойки коров трудно было выкроить время на свидание. Не выбирала удобных тропок, а напрямик добиралась до поля и, насколько хватало сил, бегом. Матвей, еще издали заметив ее, радовался, приветливо махал рукой.

    Во время короткого обеда Зойка больше молчала. Делала вид, что ест вместе с парнем. Когда он поднимался, чтобы уйти к трактору, робко просила:

    — Отдохнул бы. Куда спешишь?

    — Чудачка ты, Зойка. А работа?

    Но иногда минут десять дремал, положив голову на ее колени (предложила сама). Она благоговейно замирала, храня его дремоту. Все ниже склоняла голову, пока губами не касалась лба парня. И только в тот момент ловила себя на недозволенном. Со страхом оглядывалась по сторонам, сердце начинало биться громко и часто. А когда он открывал глаза, с тревогой смотрела в них, не притворялся ли спящим.

    В деревне ничего не утаишь. Матвея уже спрашивали:

    — На свадьбу скоро приглашать будешь? Наверное, с тем же недобрым смешком спрашивали об этом и мать.

    Откуда им знать чистый и преданный взгляд Зойки, робкую радость ее, когда она была рядом с Матвеем? Трогательной былинкой проросла она в его чистом поле, и не будь теперь ее — поле осиротеет, поблекнет, как оно блекнет, затененное случайным облачком. Было бы несправедливо, жестоко прогнать ее только потому, что этого хотела его мать или кто-то другой. Он не хотел думать, как думали все, что она некрасива и, может быть, по этой причине непозволительно доступна ему, а только берег ту радость, которую она приносила ему в поле, и не желал другой, которую угадывал в глазах Зойки. Она была открыта и понятна.

    Но все кончилось печальным недоумением Матвея.

    Однажды подъехал к ним верхом на лошади Пашка. Долго и внимательно смотрел сверху. Матвей не вытерпел:

    — Что скажешь?

    — Закурить бы, — насмешливо попросил Пашка, хотя знал, что тракторист не курит.

    Говорить было не о чем.

    — Давай, Шмелев, давай! — как-то значительно вздохнул Пашка, нехорошо подмигнул и повернул коня обратно.

    Зойка неожиданно склонила голову на плечо Матвея, тоскливо сказала:

    — Я знаю, зачем он сюда…

    — Зачем? — Матвей осторожно освободил плечо.

    — Знаю…

    Может быть, к ее тайной тревоге прибавилась боль за отвергнутую ласку, и сейчас, когда она хотела сказать очень важное, кольнуло равнодушие тракториста — она промолчала.

    А хотела сказать о том, что Пашка несколько раз встречал ее в лесу и был с ней ласков. Оттого в последние дни все нетерпеливее заглядывала она в глаза Матвею: «Ну, как же мне быть? Решай, если не гонишь меня. Разве не видишь, что я на все готова ради тебя?..» А если парень только делал вид, что не понимает ее? Что ж, это ее не удивит: она знает себе цену… А Пашка был все настойчивее, туманно намекал о своих серьезных намерениях. И чувствовала в его словах правду. Подумать только: из-за нее, Зойки Ганьшиной, пригрозил учинить страшную расправу над Матвеем! От Пашки можно ожидать всего. А чем виноват Матвей? Сама пришла к нему. Он не отвернулся, потому что добрый. Лучше его никого нет на свете. Надо пощадить его… А Зойку он забудет легко…

    Об этом она не сказала, а ушла от Матвея раньше обычного времени, уверенная в том, что где-то ее снова подкарауливает Пашка.

    «А может быть, — начинала думать она, — сама судьба».

    Пашка ее ждал.
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     «Здравствуй, Вася!

     Привет тебе от всего клана Богаткиных с прежними пожеланиями и наставлениями.

     У нас что-то рано пришла осенняя непогодь. Хлеба местами полегли. Едва прояснится — торопимся с уборкой. Очень тягостно пережидать ненастье. Но ничего, управимся.

     Вот и сейчас льет дождь. А грустно еще и оттого, что неожиданно окончился трогательный роман тракториста с юной дояркой. Она разочаровалась в нем и — как же может быть иначе? — ушла к другому. Кому, кроме тебя, я расскажу об этом?.. А ведь сама пришла ко мне, и я скоро начал думать, что так тому и быть. Но почему-то взбунтовалась мать. Такой непримиримой и враждебной я ее никогда не видел. Надо было настоять на своем? Доярка ушла. Наивная и нетерпеливая! Вот мне и грустно. Жалею ее или страдает мое самолюбие — не пойму.

     А дождь льет. Край земли кажется совсем рядом, а дальше — непроглядное небо. И в нем возникает что-то призрачное, незнакомое, и в это призрачное почему-то хочется верить. Видно, я неизлечимый фантазер. На днях — я пережидал ливень в кабине трактора — вдруг вижу силуэт всадника. Белая пелена — и поникший неподвижный всадник. И мне уже кажется (чего только не придет в голову одному в поле!), что неспроста неистово льет дождь, мимо проплывают какие-то тени, а всадник, как Хома Брут, старается не смотреть по сторонам. Только конь от каких-то мерзких прикосновений энергично машет головой и храпит… Оказывается, это прикуривал Петр Прохорович и никак не мог зажечь отсыревшие спички.

     Может, и доярку я выдумал?

     Вот и все, Вася. Посылаю тебе 70 руб.

     Будь здоров. Матвей».
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    Поле осиротело: Зойка больше не появлялась. Не встречал ее и в деревне. Зато Евдокия повеселела. Теперь сама приглядывалась к кузьминским невестам. Да не только к кузьминским. Лишь бы повстречалась пригожая да разумная — доберется и до денег, что в сундуке. Только бы не Зойка, только бы не пересуды в деревне о бесстыжих свиданиях в поле.

    Попросила как-то соседка Ольга пятерку — что-то приглянулось в магазине. Евдокия сама поиздержалась, да вспомнила в ту минуту про сундук. Зашла домой. На дне сундука нащупала пачку и вытащила какую-то бумажку. Оказалась полусотенная, зеленая, незнакомая. Вынесла соседке. Та удивилась и почему-то обиделась:

    — Куда мне столько? Не надо мне… Лучше у Фени перехвачу.

    И не взяла.

    Евдокия бумажку припрятала: нужды большой не было. Вот разве Матвей что надумает. Может, дом, вместо землянки, присмотрит…

    На левом берегу (с вдовьего бугра видно, как на ладони) вдруг выросли четырехэтажные дома. Лебединой белизной отразились в спокойной воде Каменки. Правобережье померкло, постарело. Покинули ветхие сельсоветские дома специалисты, служащие. Составили списки и для механизаторов. Но многие из них от нового жилья неожиданно отказались. Конюх Симон Богаткин, задетый тем, что его обошли при распределении квартир, говорил особенно убежденно:

    — Спору нет, хорошо в новых домах: и баня, и нужник под боком. Только затоскую я там.

    Предложили Матвею. Евдокия на весь день ушла в новый дом. Любовалась веселой, с цветной побелкой комнатой, крутила краны, заглядывала в ванную. Пришла домой расстроенная.

    — Наказанье на мою голову! Мыслимое ли дело отказываться от такого добра?.. А огород? А корова?

    С переездом тянула до тех пор, пока квартиру не отдали учителям. Тогда сказала с облегчением:

    — Им — в самую пору. А то выдумали…

    Но после этого опостылела землянка на вдовьем бугре, не выходила из головы нарядная комната с готовым теплом и блестящими кранами. И уже спрашивала сына:

    — Не слыхал: не думают еще распределять?

    В это время и надумал дядя Егор построить Матвею дом.

    Деревянный дом стареет, как человек. И срок ему на земле, как человеку, может, пятьдесят, а может, сто лет. Значит, должен человек на своем веку построить новое жилище. Хорошо, если не случался пожар или другое разоренье. Построить два дома — совсем трудно.

    О своем решении дядя Егор объявил молодому трактористу после того, как заручился поддержкой правления колхоза и уговорил свою бригаду поставить дом только за угощение.

    Матвей отнесся к этому равнодушно. Зато мать заволновалась. Не без причины поверила в затею старого тракториста: настало время доставать из сундука деньги Анисима.

    Только на беду припоздала с ними.

    Однажды, возвращаясь с работы, увидела около землянки кучу бревен, мужиков с топорами и уже готовый нижний венец доброго пятистенника. Робко спросила:

    — Не нам ли?

    — А кому же? — сердито ответил Симон Богаткин.

    Симон так и не мог сегодня объяснить своей жене, почему должен был идти строить дом молодому Шмелеву, когда подросший боров на днях развалил единственный сарайчик на дворе, и теперь борова на ночь загоняли в соседский хлев. Как можно было понять непутевого Симона, если он после работы, не поев (за что кормить тунеядца?), взял топор и отправился батрачить по своей воле?

    Как зачарованная, смотрела Евдокия на спорую работу мужиков.

    — Ты там скороварку сваргань, что ли… — Симон голодно проглотил слюну.

    — Сейчас, сейчас! — спохватилась она.

    Побежала было в землянку, но ее остановил дядя Егор. Весело предупредил:

    — Сегодня, хозяйка, со своим пришли — неожиданно получилось. — Показал на две увесистые сумки в провале окна. — Там все припасено… А в другой раз соображай уже сама!

    Но скоро на дворе все-таки задымил костер из свежей щепы, запахло варевом. Мужики оживились. Повеселел Симон.

    Подошли вдовы. Молча, завистливо смотрели на дружную работу. Какое все-таки чудо — эти мужики! За вечер вполовину срублены стены! Потом зашли во двор и нашли там дело. И они присядут с мужиками на сумеречном приволье, только ничего их не тронут.

    Матвей подкатывал бревна, помогал поднимать их. Когда оставался без дела, чувствовал себя стесненно. Все почему-то делали вид, что легко обойдутся без него. Поэтому обрадовался, когда дядя Егор объявил:

    — На сегодня — шабаш, ребята!

    И тотчас голос матери:

    — К столу, мужички дорогие.

    Соседка вынесла воду в ведре и чистое полотенце.

    Мужики мыли руки, степенно подходили к столу посреди двора. Минута была торжественной.

    Только Симон не ко времени стучал и стучал топором. Хотел ли показать свое усердие перед долгожданным ужином, а может, само усердие было для него сегодня приятным. После нетерпеливых окриков отложил топор в сторону. Важно сказал:

    — В работе я горячий! Только чтоб ситуация была.

    — Ситуация на столе, — сказали ему.

    — Я не про то! — обиделся конюх. — А про то, что все вместе. И Матвейку хочу уважить. Это супруга моя, нечистая сила, не понимает!

    Сели за стол, разобрались с тарелками, стаканами. С краешку пристроились соседки. Из-за нехватки места на столе чашки с варевом они держали в руках.

    Дядя Егор поднял стакан.

    — С зачином!

    — Ой, не верится! — сияя, сказала Евдокия.

    — Сделаем! Как пить дать — сделаем! — крикнул Симон и выпил первым.

    Матвей не засиделся за столом: поев, прилег за землянкой.

    Трактористы пили дружно, деловито. Не давали скучать вдовам, но больше говорили о своих механизаторских делах.

    Евдокия с неприятной для сына пьяной угодливостью надоедала дяде Егору:

    — Уважил ты меня, Егор Степаныч, честно говорю — уважил! Из-за Матвея, но уважил… И Матвей того стоит. Ей-богу стоит!

    — Стоит! — весело соглашался старый тракторист.

    — Из-за Матвея ли? — добродушно усмехнулась соседка.

    Евдокия обиделась.

    — Ты молчи, Ольга. Я знаю, что у тебя на уме. Егор Степаныч — человек сурьезный… А если хочешь знать, ни копейки ни у кого не попрошу! Вот как!

    — Где уж…

    — Не попрошу!

    Матвею казалось, что все говорили искренно, добродушно и только мать, возбужденная радостью и хмелем, несла какой-то хвастливый вздор. Невольно прислушивался к ее голосу и досадовал.

    А Симон вдруг прослезился и клятвенно обещал всем вдовам поставить новые дома.

    Мимо Матвея пробежала соседка. Скоро вернулась, держа руку под фартуком (на столе еще оставалось, но того и мужикам было мало).

    Пришла жена Симона, Настасья, сердито вытащила из-за стола супруга и, ни на кого не взглянув, повела домой непутевого. А незаметно появившаяся молодуха тракториста Пашнина своего не увела, а очень скоро запела что-то веселое и пошла в пляс вокруг стола. Затопал тяжелыми сапогами вслед за молодой женой Пашнин, и уже за столом остались только дядя Егор да притихшая хозяйка. Заливистый голос молодухи был лучше гармони.

    В деревне зажигались огни. Нащупывали крутые спуски к селу автомобильные фары. Где-то настойчиво мычала неподоенная корова.

    Матвей отвел мать в избу. Дядя Егор разлил остатки в стаканы, объявил:

    — На дорогу!

    Первым вышел со двора в обнимку с молодой женой Пашнин. За ним потянулись остальные.

    Соседки принялись за уборку стола. Разнесли посуду, но не разошлись, а еще долго пели старательно и печально.

    Легко начали строить дом на вдовьем бугре.
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    Евдокия почему-то была уверена в том, что Егор Степанович выхлопотал для Матвея ссуду. Поэтому так бойко и начали строить дом. И рада была вдвойне: лучше и честнее старого тракториста ссудой никто распорядиться не сможет, а деньги Анисима можно потом вложить незаметно (даже сыну так и не решилась открыться о тех деньгах).

    И только тогда, когда на доме стали возводить крышу, случайно узнала, что ссуду оформят еще не скоро, а за все платил дядя Егор.

    Почувствовала неладное. Целый день думала и даже занемогла. И утвердилась в мысли, что и второй, и третий день, будет таким же мучительным, если не откроет свою тайну честному Егору Степановичу.

    После работы задержала его и, не считая, выложила деньги.

    Дядя Егор помрачнел.

    — Вот какое дело… А я-то думал…

    Небрежно отсчитал рублей пятьсот и, не сказав больше ни слова, ушел.

    — Ой, ладно ли? — прошептала мать, уже отдавая себе отчет в том, что случилось.

    — Откуда? — удивился Матвей.

    Мать плакала.

    — Твои… Отца твоего… Теперь уж вижу: не с моим умом такое в руках держать… Боялась. Всего боялась.

    Сын не пожалел ее.

    — Обманывали!

    Не думала Евдокия, что так будет страдать ее совесть. Не поверила бы, что однажды от стыда побоится посмотреть в глаза людям. И винить некого…

    Со слезами поведала обо всем Фене-поварихе.

    Подруга выслушала холодно.

    — С такими деньгами и без моего совета проживешь.

    — А ты с какого зла на меня?

    Феня подумала, смягчилась.

    — Рассчитайся с мужиками-то. Егору Степанычу расскажи… — Вздохнула. — Больше не знаю, что и присоветовать. Не было у рук капиталу…

    Только Симон взял за работу деньги. Смущенно оправдывался:

    — Давай, если они у тебя шальные. Эх, жись…

    Деньги до копейки в тот же день пропил.

    Теперь вся деревня узнала о богатстве, привалившем вдове и ее сыну. О памятном приезде Анисима и его смерти говорили не без домыслов. Не хвалили за скрытность и Евдокию.

    Дядя Егор с сочувствием говорил Матвею:

    — Оставь заботу об этом добре матери. Пусть лучше она одна…

    О доме ничего не сказал.

    А дом надо было достраивать. Одна, не тревожа сына, взяла на себя эту заботу Евдокия. Думала только о том, как бы скорее покончить с ней. Нанимались случайные люди. За работу (по известной причине) брали непомерно дорого. Даже вдовы соблазнились хорошим заработком. Хозяйка щедро угощала работников, но они почему-то долго не задерживались, а уходили недовольные.

    Поэтому никого не удивило и то, что доверенным лицом Евдокии оказался Пашка. Случилось это по двум причинам. Только за то, что внук Данилы в ту пору привел к себе в избу Зойку Ганьшину, Евдокия готова была благодарить его всю жизнь. А Пашка с какими-то пришлыми мужиками еще и настелил в доме полы. Правда, доски оказались ворованными, и за них пришлось платить втройне, зато Пашка великодушно мало взял за работу. И вообще посулил сделать все.

    А надо было заказать рамы и двери, поставить перегородки, сложить две печки. Тогда и зимовать можно в новом доме.

    Пашка сколотил сени, временное крыльцо. А за остальное потребовал деньги вперед и получил их. (Это тогда он купил Зойке платье). А потом закутил — и дело, встало.

    Через неделю явился к Евдокии опухший и нахальный.

    — Насчет тех денег, хозяйка, я малость пошутил. Нету их. Тебе наука: не будешь скупой… Ну, будем работать?

    Евдокия его прогнала.

    И опять нанимались случайные люди.

    Печи класть пришел дед Прохор. Привела его забота: совсем обносился слепой друг. Конечно, не отказал бы сын-председатель, но старик еще мог быть независимым. Взял помощницами хозяйку, соседку Ольгу, и дней за десять печки были готовы.

    Теперь можно было переселяться в новый дом.
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    Как-то, возвращаясь с послеобеденной прогулки, Нестеров оказался близ Даниловой избы. И снова, как в день приезда в родное село, почувствовал беспокойное любопытство от навязчивого убожества жилища слепого. Решительно направился по тропинке в бурьяне к прогнившему крыльцу, еще не подумав о том, что сказать при встрече престарелому хозяину.

    Зойка, отяжелевшая, с пятнами на лице, кормила слепого.

    Нестеров поздоровался. Девка, стыдливо пряча живот, отошла в угол. Данила бросил есть, встал.

    — Милости просим.

    — По пути зашел, — объяснил журналист. — Ты кушай, пожалуйста.

    Старик по голосу узнал человека. Сел, но есть не стал.

    Нестеров оглядел избу, поморщился от стойкого нежилого запаха. Странно было видеть здесь женщину. Не постеснялся спросить:

    — Вы тоже здесь живете?

    Она не ответила. Только большие серые глаза смотрели на него упорно и настороженно.

    — Пошто молчишь? — упрекнул ее слепой. Объяснил гостю: — Она — ничего, добрая. Приходит, не забывает…

    Зойка вышла из угла, поставила посреди избы табурет — для незнакомца. Нестеров поблагодарил, сел. Ради приличия слепой пробормотал:

    — Угостить-то нечем… Кабы знать…

    — Ничего, не праздник… Внук на работе?

    — Должно, на работе.

    Зойка беспокойно посмотрела в окно. Повязав на голове платок, тихо сказала Даниле:

    — Ну, я пойду.

    — Иди от греха.

    Она ушла. Старик учтиво спросил:

    — Видно, манит родная сторона?

    — Хорошо тут, — рассеянно ответил Нестеров. В окне он видел, как удалялась молоденькая женщина. Какая надобность привела ее в нечистую избу?

    Данила не решался больше заговорить первым.

    — Трудно живете? — спросил гость.

    — Отчего трудно? — оживился слепой, не принимая сочувствия. — Не трудно. Трудно живет ненасытный. А радость-то в добром человеке. Вот вы вспомнили — мне и хорошо. Прохорушко не забывает.

    Нестеров посмотрел на кровать, где в груде тряпья серели принесенные Зойкой еще той осенью простыни, на скудный обед старика, на божницу (стопка дешевых папирос заслоняла лик святого), сказал:

    — Теперь лучше живут.

    — Лучше. Только ведь привыкнешь к лучшему-то. Только и радости, что привыкаешь…

    И гостю подумалось, что эта избенка в бурьяне совсем не взывает к жалости, а готова отстаивать свое убожество. Понял и то, что старику не сейчас пришли в голову эти слова. Поэтому сказал почти с вызовом:

    — Люди хотят лучшего. Это их право!

    — Видно, так. — В голосе Данилы послышалась грусть. — Неведомо оно, новое…

    — О смерти подумываешь?

    — Так ведь она давно со мной рядом… А ничего, что рядом. И в малом, короткотечном — радости много. Солнышко пригреет, человек доброе слово скажет — больше ничего и не надо. Да не помешать другим…

    Нестеров был немного наслышан о Пашке. Не постеснялся уколоть старика:

    — Внук тоже так думает?

    Слепой помедлил. Ответил неохотно:

    — Поживет — поймет… Пускай…

    Под столом на сырой стене пророс тонкий водянистый гриб. Нестеров давно заметил его, но только сейчас о нем подумал: «Здесь ему и быть». Хотелось растревожить, заставить защищаться старика, найти изъяны в его почти непробиваемой кротости.

    Но в этот момент вошел Пашка.

    Второй обитатель избы был грязен с головы до пят. Смерив незнакомца взглядом неприветливого хозяина, процедил:

    — Здравствуйте.

    Нестеров поздоровался, хотел еще что-то сказать, но тот уже отвернулся.

    Пашка подошел к столу, заглянул в чашку с недоеденной похлебкой, зло спросил слепого:

    — Была?

    — Да вот, стало быть…

    — Так…

    Сел за стол. Грязными руками отломил ломоть хлеба, стал есть. Откусывал помногу, отчего щеки его раздувались, но жевал медленно, с угрюмой демонстративностью. Нового человека больше не замечал.

    — Вот, Павел, к нам товарищ из газеты пожаловал, — тяготясь молчанием, сказал Данила.

    На лице внука мелькнуло любопытство, но уже в следующий миг он независимо спросил:

    — Корреспондент, что ли?

    Нестеров утвердительно кивнул. Пашка дал понять, что он здесь хозяин:

    — Раз пришли — слушаю.

    — Может быть, только один вопрос… Душевая в мастерских не работает?

    Пашка сузил глаза.

    — А что? Это мое дело… С поля я. — Отвернулся и наставительно добавил: — От грязи, начальник, еще никто не подыхал… Чистота гроши не заменит.

    — Мало зарабатываешь?

    — Хватит!

    Нестеров с тоской подумал о том, что настроение у него испорчено, и он не вернется сейчас в свою тихую комнату работать над очерком. В нем росло раздражение и оттого, что и мерзкое запустение в избе, и грязный до костей парень, и даже кроткое довольство слепого словно посягали на то, что им было написано о светлых буднях земляков. Он поймал себя на желании ударить по пухлой физиономии парня, но только сказал:

    — А ты — неприветливый. — Встал. — Прошу извинить. Пойду.

    — И нас извиняйте, — сказал Данила.

    Пашка промолчал. Когда остался вдвоем со стариком, спросил:

    — Чего он тут?

    — А не знаю.

    — Про Зойку спрашивал?

    — Нет… Не знаю.

    — Не знаешь!.. — Внук скверно выругался. Лег на лавку. После работы он имел обыкновение спать до позднего вечера.
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     «Привет, старик!

     Где уж там поспеть за всем: статьи, о которых ты пишешь, не читал. Говоришь, есть о чем поспорить? Теперь прочту обязательно.

     Чувствую и радуюсь, как ты изменился, Матвей. Даже подумалось: а вот у меня в голове без прибытку, если не считать некоторых флюсов от университетских премудростей. Наверное, оттого и жизнь часто оборачивается какими-то анекдотами. Да вот посуди сам.

     Прихожу как-то сдавать экзамен к Александру Федоровичу. (Помнишь старика-профессора? Между прочим, часто спрашивает: «Как там у тебя Матвей поживает?» Ты уж извини: показываю ему твои письма, и о твоих денежных субсидиях он знает). Так вот, прихожу к нему сдавать экзамен в чужой пижаме (без единой пуговицы, так как хозяин ее — лодырь и вообще опустившийся человек). Общежитие рядом, пришел последним, затемно. Думаю: старик если и заметит, то простит по дружбе. А он: «Почему бы вам, голубчик, не прийти на экзамен, к примеру, в плавках, или в чем мать родила?» Я по-настоящему покраснел и объяснил, что костюм задержали в химчистке. Старик как-то нехорошо прищурился: «Тот, зеленый, единственный? Давно ли?» — «Третий день». И тут он вскипел, словно при всем народе я потянул его за нос: «А вы, оказывается, лжец и шалопай, Богаткин! Это вы вчера бренчали на гитаре под моим балконом, убегали от меня по лестнице, а потом засунули цветы в газетный ящик! Я отлично знаю ваш костюм!» …Должен признаться тебе, что захаживал я к профессору еще и потому, что есть у него дочь Галя. Старик, разумеется, об этом знал. Но то, о чем он наорал на меня, сперва показалось мне бредом: за три дня я первый раз вышел из своей комнаты. Впрочем, о редкой подлости трех известных мне кретинов я догадался довольно быстро и сгоряча объяснил не совсем вразумительно: «Завистники и шакалы!» — «Кто?» — заинтересовался старик… Все равно бы он узнал. Я рассказал.

     Кроме меня, в комнате живут три типа. Решили мы, что каждый из нас по очереди в течение недели кормит остальных. Настала моя очередь. Денег на этот раз оставалось у меня рубля полтора. Кормлю хлебом. Тут одного хлеба не напасешься, а сволочи потребовали сахару… Словом, сахарный бунт кончился тем, что обжоры отобрали у меня костюм (дескать, с недельку посидишь дома, а пижонить мы и сами умеем). Мало того, один из них отправился в моем костюме к профессору…

     От моего чистосердечного признания старик немного развеселился. «Вася, — говорит, — недавно какой-то шикарный тип повез мою дочь на такси в театр. Кто бы это мог быть?»

     Матвей, это был я! Это было! Прав был старик, когда серьезно мне выговорил: «На что спустил честные деньги друга?» Выложил мне десятку в долг и сказал: «Покорми своих, а то умрут».

     Но ты, Матвей, не подумай, что я погряз в беспутстве. Не зря же в НИИ, где я практикуюсь, мне назначили оклад как научному сотруднику. Так что, старина, скоро перестану тебе быть обузой. А долг мой тебе — неоплатный.

     Работа меня захватывает, и я, честное слово, счастлив.

     Не видел тебя целую вечность. Поклон всем.

     Твой В. Богаткин».
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    О своем приезде Катя не предупредила отца по телефону. Надумала — и сразу на вокзал. По-отцовски. Тот имел обыкновение исчезать на неделю, а потом появляться дома с таким видом, словно отлучался только к соседнему киоску за свежим журналом.

    Приехала она с ночным поездом. Растерялась на безлюдной станции, да встретился попутчик до Кузьминского. Вдвоем отправились в темень. Попутчик и довел ее до райкома. Утро едва занималось, и спросить об отце было некого. Решила подремать в садике на скамейке. Но едва успела забыться, как кто-то тронул за плечо. Отец! Конечно, чуть свет собрался с велосипедом на прогулку. Спросил беспокойно:

    — Ты? Что-нибудь случилось?

    — Ничего… — Катя сладко потянулась. — Ничего не случилось. Просто соскучилась по тебе.

    Нестеров все-таки сомневался.

    — Сумасбродство какое-то. Разве у тебя есть время?

    — Есть. До экзамена — неделя. — Показала на сумку. — Книги.

    — Зря тебя отпустила мать…

    — Не сердись. Ну, как работается?

    — Пишу… — И уже успокоенно он сказал: — Ну что ж, я подыщу тебе здесь тихое место. Сегодня уеду на весь день. В райкоме любезно предложили машину.

    Катя с надеждой посмотрела на отца:

    — Если поедешь, я с тобой…

    — Зачем? Пыль, духота. Тебе надо готовиться.

    — Интересно! Успею еще!

    Нестеров подумал.

    — Сегодня — так и быть.

    Он проводил дочь до скромной гостиницы, а потом велел ждать у чайной, к которой обещал подъехать на машине.

    Через полчаса они завтракали. В чайной было тихо и людно. Катя с притворным испугом смотрела на котлету с богатырской порцией каши — не привыкла по утрам есть, — но отец предупредил:

    — Обедать будем не раньше двенадцати.

    Сам ел сосредоточенно, аппетитно. Молча слушал городские новости.

    Выехали на «Волге» вдвоем. Не было ни духоты, ни пыли. Наверное, уже взошло солнце, но его лучи не могли пробить плотную синь далекого небосклона. Недавно встревоженная табуном улица успела вновь задремать.

    За селом зачернели поля. В их мглистой зыби, обгоняя друг друга, поплыли светло-зеленые перелески. Когда дорогу обступал березняк, белые стволы и молодая листва словно флюоресцировали: здесь было светлее.

    Катя в восторге оглядывала все кругом. Никогда не видела в такой ранний час ни вспаханное поле, ни молодой лес, ни туманную синеву дальних нив. Поэтому не вытерпела, тронула плечо отца.

    — Хорошо! Правда?

    Он кивнул.

    — Ты привык! — с осуждением сказала Катя. — Неужели все это может быть незаметным, обыденным?

    — Заботы, Катюша, — они сильнее. Со временем мы лучше будем видеть и чувствовать эту красоту. В человеке — тоже…

    Она поморщилась. Не те слова. «Со временем…» А она сейчас в восторге от этой красоты. И утро, прекраснее этого, представить не может. Просто отец не видит. И теперь, когда она оканчивала первый курс института, он делал ей немало открытий, но его газетные статьи с трудом отличала от других. А ведь когда-то писал стихи…

    Справа показался полевой стан.
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    На просторной площадке плотными рядами стояли машины. Людей среди них почти не было видно. Только бригадир, несмотря на возраст и тучность, очень скоро оказался около райкомовской «Волги». Наверное, ругнул себя за напрасное проворство, увидев, вместо начальства, незнакомого человека. Но когда узнал, что приехал специальный корреспондент центральной газеты, изобразил на лице радость и повел его по стану.

    Катя осталась в машине. Раскрыла было учебник, но тут заметила, что за ней, прильнув к стеклу, весело наблюдает перепачканный голубоглазый парень. Распахнула дверцу, строго спросила:

    — Чего надо?

    — Кажется, я помешал? — скрывая смущение, ухмыльнулся парень.

    — Отвык здесь от людей?

    Теперь он хорошо рассмотрел Катю, может быть, растерялся, потому что сказал безотчетно и серьезно:

    — Нет, не отвык…

    И понял, что рассмешил девушку. Сделал вид, что заинтересовался машиной.

    — Ну, что стоишь?

    — Пожалуйста, — совсем потерянно пробормотал парень и отошел.

    Потом вертелся около своего трактора и украдкой посматривал на незнакомку. Видимо, без надобности завел машину, влез на сиденье. Мотор взревел. Сейчас парень напоминал Кате всадника на строптивом коне. Казалось, трактор вот-вот ринется вперед.

    — Матвей!!

    Это подбежал пожилой рабочий и погрозил парню кулаком. Мотор сразу заглох.

    — Ты рехнулся, парень! — закричал рабочий. — Мотор без воды!

    — Дядя Егор, не кричи. — Матвей покосился на девушку. — Сам знаю…

    — Сам знаешь?! — удивился дядя Егор и решительно двинулся на парня. Тот предусмотрительно спрыгнул с трактора с другой стороны и, весело глянув на Катю, исчез среди машин.

    Теперь и старый механизатор обратил внимание на девушку. С интересом разглядывая ее, усмехнулся:

    — Вот оно что!

    Катя нахмурилась, сделала вид, что читает книгу. Рабочий ушел.

    Читать не хотелось. Она вышла из машины и направилась к летней кухне.

    Под навесом, у плиты с большим вмазанным котлом, хлопотала женщина. С интересом посмотрела на девушку и первая решила, что не годится вот так, молча, разглядывать друг друга.

    — Здравствуй.

    — Доброе утро, — поспешила ответить Катя.

    Повариха провела фартуком по скамеечке, перед которой высилась свежая горка картофельных очистков.

    — Садись.

    — Спасибо.

    Катя присела, почему-то уверенная в неистощимом любопытстве поварихи.

    А та занялась своим делом: налила в котел воды, положила в плиту дров, приготовила растопку. Вслух подумала:

    — Успею еще. Мясо молодое — уварится. — Пожаловалась девушке: — Листа лаврового, язви их, вторую неделю не дают! А мне — что? Что дают, то и варю. Правильно я говорю?

    — Правильно, — вынуждена была согласиться Катя.

    — А что бы ты сделала на моем месте? Бригадир говорит: «Ты, Феня (это меня так зовут), ты, Феня, старайся для мужиков». А я что делаю? Вот Еремеич, Плахтин, дядя Егор — те похвалят, мужики самостоятельные. Лукин с Пашкой — те завсегда морду воротят. А учетчик с Матвейкой домашнее едят. Матвейка одни пряники жрет. Разве на всех угодишь?

    Феня заглянула в кастрюлю. Вытерев о фартук ложку, попробовала вчерашнюю кашу. Спросила Катю:

    — Молоко с кашей дать или так?

    — Так, — сказала Катя и удивилась, что не смогла отказаться.

    — Тогда пей молоко.

    Молоко было холодное, густое, приятно таяло во рту, оттого девушка пила его неторопливо, маленькими глотками.

    Повариха развернула висевшую на столбе телогрейку. Внутри оказался нашитый из большого красного лоскута карман. Достала пригоршню каленых семечек, высыпала на скамейку.

    — Щелкай.

    Нарастал шум тракторов. Проглянуло солнце. Лицо Фени, радостно щурясь, словно потянулось к нему.

    — Погожий денек будет, — ласково сказала она.

    Сняла с головы платок, и Катя удивилась, как сразу преобразилась повариха. Девушке показалось, что где-то она уже видела этот строгий профиль, тяжелую косу, свернутую в тугой узел, старинные серьги. И любуясь, сказала, что думала:

    — Вы красивая.

    — Я? Где уж! — с легкой досадой, но явно польщенная, отозвалась Феня. — Старая я…

    А сама все чаще заглядывала в лицо девушке, а потом отлучилась, чтобы подтвердить свою удивительную догадку.

    Вернулась неспокойная. Принялась чистить картошку. Не сразу завела разговор.

    — Лучше меня им тут не найти. Бабы в горшках привыкли варить, а у меня опыт… — Было заметно, что думала о чем-то другом, оттого и картошку чистила неэкономно, небрежно. — Да и с мужиками мне не привыкать. Прошлым летом, не поверишь, так Пашку (тут один черт у нас есть), так паразита черпаком отделала, что до сих пор грозится зарезать… Я ведь и на фронте была.

    — Правда? — удивилась Катя. Феня казалась ей совсем молодой.

    — А как же! Два года. Документы имею. — Феня подняла глаза, грустно усмехнулась. — Тоже поварихой. Поели солдаты каши с моими слезами! Не старше тебя была… Ранение имею.

    — Добровольно пошли на фронт?

    — Сама пожелала… — Увидев, с каким любопытством смотрит девушка, Феня чему-то усмехнулась. — В общем, горе было… А какое у девки горе? Милый разлюбил. Уехал — и с концом. А тут — война. Значит, и надежды никакой… Пошла в военкомат. Просьбу мою уважили: на фронт под Москву попала. И верно: горе-то, бывало, редко вспомнишь. И — сама понимаешь — кругом мужики. Тем, что в окопах, до меня дела мало, а от прочих отбою не было — симпатичная была… Познакомилась с одним командиром роты. Лучше, думаю, по-хорошему. Он в летах был, в войну семью потерял. А не подумала, что на войне ротному не больше счастья, чем солдату. Так и случилось: под Витебском его похоронила… А сама поехала родить… Потом и сына не уберегла…

    Она снова развернула телогрейку, достала из кармана старенький портсигар. На внутренней стороне крышки, под куском плексигласа была фотография военного.

    — Муж? — догадалась Катя.

    — Он.

    — А тот, первый, не вернулся?

    — Первый? Нет… Погиб, говорят… Да меж нами ничего и не было.

    — А говорили — горе.

    — Не было меж нами, — повторила Феня, и Катя почувствовала ее вековую тоску от того, что «не было меж нами».

    Подъехала повозка с большой бочкой. Лошаденка потянулась под навес, шумно втянула в себя кухонные запахи. Водовоз вопросительно посмотрел на повариху.

    — Откуда привез? — подозрительно спросила она.

    — Да вот… с речки, — робея, ответил мужик.

    — Тогда чего стал? Поезжай!

    Мужик вздохнул, тронул вожжи. Феня объяснила:

    — Для кухни ключевую воду пользуем. В речке порченная. А Симону, вишь, лень на ключ съездить.

    Присела к Кате. Да, видно, не привыкла сидеть без дела, а может быть, что-то тревожило ее: встала, сняла халат.

    — Пойду, кислицы подергаю. Любят мужики свежую зелень.

    И ушла, так и не расспросив Катю: кто и откуда она.

    Позднее Катя вспомнила: на старенькой фотографии в их семейном альбоме бедно одетый паренек — ее отец — стоял рядом с девицей. («Первая зазноба», — горьковато шутила мать, но фотографию щадила). Лицо девицы сильно портили обильно покрашенные брови и губы; у нее тоже были тяжелые светлые косы и старинные серьги. «Почему бы нет? — рассудила Катя. — Отец приехал на родину».
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    Катя разыскала отца. Окруженный рабочими, он не сразу ее заметил, а когда она подошла совсем близко, недовольно посмотрел в ее сторону. Она вернулась к машине.

    Голубоглазый парень возился около трактора. Увидев Катю, отвернулся. Она окликнула:

    — Парень!

    — Ну?

    — Подойди, что-то скажу.

    — К сожалению, занят. Тогда она подошла сама.

    — Как тебя зовут?

    — Хм, интересуетесь? Матвей Шмелев.

    — Редкое имя.

    — Какое есть.

    Он деловито орудовал ключом. Девушка с минуту уважительно смотрела на него.

    — Шмелев… Между прочим, меня зовут Катей. Шмелев, у меня просьба…

    — Ко мне?

    — Мне нужно вернуться в село. Я понимаю…

    — Вот именно: при чем тут я?

    — Ни при чем, — поспешно согласилась она. — Конечно, если сможешь… Я подумала: если бы на мотоцикле…

    Матвей выпрямился, внимательно посмотрел на девушку. Краснея, спросил:

    — И… очень надо?

    — Очень, Шмелев!

    — Тогда — ладно.

    — Договорились! — обрадовалась Катя. Доверительно объяснила: — Зря я поехала с отцом: мешаю ему и день потеряю.

    — Ладно, я сейчас.

    Матвей наспех вытер ветошью руки и исчез.

    Вернулся к машине отец. Еще долго разговаривал с бригадиром. Парень не показывался. Не утерпев, Катя решила посмотреть его поблизости. Где-то за комбайном подслушала разговор:

    — Дядя Егор, я мигом!

    — В такую горячую пору? И не проси!

    — Хочешь, я за тебя три смены отработаю?

    — Выдумал!.. Что тебе приспичило? Не девка ли?

    — Надо!

    — Не дам.

    Катя вернулась к машине. Отец ее ждал.

    Они не успели выехать на проселок, как с «Волгой» поравнялся мотоцикл. Очень довольный, Матвей улыбался Кате. Нестеров остановил машину.

    — В чем дело?

    — Да вот… — парень смущенно кивнул на Катю.

    Та объявила:

    — Папа, я вернусь в село.

    — Сумасбродство! — проворчал отец. Оглядел тракториста. — Ты, брат, не лихач?

    — Нет, не лихач. — Девушке Матвей объяснил: — Карбюратор засорился — вот и задержался.

    — Не ври уж, — строго заметила Катя.

    Она пересела на мотоцикл. Шмелев осторожно, даже слишком осторожно (отец наблюдал) развернулся и поехал в сторону села.

    …Повторялись те же пашни и перелески, только теперь все было залито солнечным светом. И дорога ожила: сперва встретилась стайка школьников — малыши дружно и с удовольствием помахали им вслед, потом нагнали водовоза Симона. Тот от любопытства даже остановился, наверное, рассчитывал перекинуться с Матвеем словечком. Спешили в город молоковозы, рефрижераторы.

    Катя спросила:

    — Твой дядя Егор — мужик вредный?

    — Не, не вредный.

    — Сколько он с тебя за мотоцикл-то? Я ведь все слышала.

    Матвей рассмеялся.

    — А нисколько!

    — Врешь опять.

    — Не вру… Только все выпытал. Народ у нас любопытный.

    — А если бы не дал?

    — Дядя Егор?

    — Ну, дядя Егор.

    — Всегда даст.

    На полпути остановились. Катя сняла плащ. В легкой куртке, в джинсах, она показалась Матвею совсем худенькой.

    — Матвей, дай я поведу мотоцикл.

    — Если сможете…

    — Смогу!

    Матвей устроился на заднем сиденье.

    И очень скоро — едва Катя тронула с места, и мотоцикл стало бросать из стороны в сторону — пожалел, что доверился девушке.

    Ему показалось, что они свалились легко. Правда, оберегая девушку при падении, он сильно зашиб локоть. А Катя смеялась. Но, когда попыталась подняться, скривилась от боли.

    — Нога…

    Матвей помог ей встать и, поддерживая ее, решительно не знал, как поступить дальше. На дороге никого не было. Только лошадь Симона плелась на далеком косогоре.

    Может быть, Катя без особых затруднений могла ехать на мотоцикле, но парню положение показалось гораздо серьезнее.

    — Тогда я понесу вас.

    Она возразила, но так, что он уже без колебаний, хотя очень неумело, поднял ее на руки и зашагал к селу.

    Он чувствовал, как она жарко дышит ему в щеку, как бьется ее сердце, вдыхал запах ее волос — и едва замечал дорогу. Он не вспомнил, что дядя Егор ждет его, что мотоцикл оставлен посреди дороги. Но скоро стала досаждать предательская усталость в руках. Собрался передохнуть и тут заметил, что Катя, улыбаясь, смотрит ему в глаза.

    — Шмелев… Шмелев, ты далеко меня унесешь?

    И усталости вдруг не стало.

    — Далеко. Через горы и пустыни.

    — Вижу, что сможешь. Мне уже не больно, отпусти.

    Он неохотно поставил ее на ноги. Катя слегка прихрамывала. Глубоко вздохнула:

    — Хорошо! Правда?

    — Что?

    Рассердилась, что он не понял.

    — Ну, хотя бы то, что твой дядя Егор не видел!.. Ты не ушибся?

    — Нет.

    — Покажи.

    Ссадина на локте кровоточила. Катя подула на нее. Тракторист не сопротивлялся. Наверное, готов был так простоять весь день.

    — Чего уставился? — не вытерпела она. — Не болит?

    — Я же сказал.

    — Уставился и помалкивает.

    Она старательно перевязала ему руку платком. Матвей сходил за мотоциклом. Около гостиницы они немного постояли. Собственно, это Катя продолжала сидеть за его спиной.

    — Как странно, что день только начинается! — вздохнула она. — Если бы всегда так!.. Ты не торопишься, Матвей?

    — Не-ет…

    — Наверное, какая длинная и интересная была бы жизнь!.. Хорошо с вами! Феня-повариха, дядя Егор, ты, Шмелев… даже тот водовоз… Никогда не забуду это утро! — Она заглянула ему в лицо. — А ты?

    — Я тоже, — признался Матвей и заспешил: — Мне пора. Надо в поле.

    Уже под треск мотоцикла Катя крикнула:

    — Вечером буду заниматься здесь, в садике!

    — Ладно! — расплылся в улыбке парень и лихо помчался в бригаду.
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    У дяди Егора было что-то на уме: не отругал за опоздание, за царапины на мотоцикле, а подозрительно улыбался.

    — Ну, отвез городскую кралю?

    — Отвез!

    Старик критически оглядел парня, его расстегнутую до пояса рубаху, темно-бурые от мазута штаны.

    — А тут новость объявили: к фотографу тебя требуют.

    — Зачем?

    — В передовики района, как путный, угодил.

    — Нормально, — стараясь быть равнодушным, сказал Матвей. — Ну и что?

    — Да вот, думаю, как же ты, передовик, явишься в таком виде к фотографу?

    — О чем разговор! Для фотографа я приоденусь.

    — Для фотографа, — сердито передразнил дядя Егор. — А еще девок на мотоцикле катаешь!

    Матвей не обиделся, но спросил независимо:

    — Ты это к чему, дядя Егор? Или плохо я работал?

    — А вот к чему, — уже спокойно заговорил старый тракторист. — Я тоже пообносился — не сходить ли вместе в магазин?

    Парень думал об этом.

    — Так бы и сказал. Сходим!

    Вечером подъехали на мотоцикле к Шмелевым. Весть о том, какой чести удостоен сын, мать выслушала спокойно: узнала еще днем. Зато, выдав дяде Егору шестьдесят рублей, долго наставляла:

    — Ты ему, Егор Степаныч, добрую рубаху сперва купи. С галстуком чтоб и — белую… А ботинки со штанами — как уж получится. Для портрета и рубахи довольно.

    — Понятно.

    — Знаю, что лучше меня распорядишься. Родней отца родного. — Евдокия смахнула слезу. — Жениховскую рубаху пора… — И сама вдруг удивилась сказанному, вопросительно посмотрела на Егора Степановича. — Что это я о рубахе? Бедность из головы не выходит. Свои-то поиздержала: недавно коровенку выменяла… А тем-то доколь лежать?

    Дядя Егор равнодушно повел плечами: тебе, мол, решать.

    Она поспешила к сундуку. Приподняв крышку, запустила руки в семейное добро. Где-то на самом дне долго и все нетерпеливей искала деньги. Почуяв недоброе, откинула крышку и стала выбрасывать вещи. Со страхом заглянула в пустой сундук.

    — Пропали деньги!.. Матвей, слышишь?

    Он это понял раньше.

    — Ну, слышу: пропали.

    — Твои деньги-то, дурачок, твои-и! Что стоишь? — заголосила мать.

    — А что мне делать?

    Было тягостно смотреть, как Евдокия с причитаниями и уже без всякой надежды снова перебирала добро. Дядя Егор пожалел женщину:

    — В милицию заявить надо. Если много пропало — найдут.

    Матвей заторопился.

    — В магазин можем не поспеть.

    И Евдокия осталась одна со своей бедой.

    Промтоварный магазин построили в деревне недавно, фасад — весь в стекле. Продавщицы — деревенские девчонки, только их сразу не признаешь в красивых форменных платьях. Старухи еще робеют от этого великолепия: а вдруг не всем положено туда заходить?

    Трактористы выбрали себе по рубахе, купили Матвею модные туфли. Начали было подбирать ему брюки, но дядя Егор вдруг стал чем-то недоволен и отослал парня в примерочную.

    — Брюки выберу сам. Надевай пока купленное. Отсюда в новом выйдешь.

    Знакомая девица принесла не брюки, а костюм. Вместо приветствия прыснула и умоляюще спросила:

    — Шмелев, Лучший костюм выбрала — неужели не скажешь: на ком?

    — Что?

    — Ну, женишься. Я ведь все понимаю.

    — А… Какая согласна, на той и женюсь.

    — Иди ты… А то отнесу обратно!

    — Что?! Так вас учили обращаться с настоящим покупателем?

    Девица обиделась:

    — И совсем не интересно!

    Матвей стал с удовольствием примерять костюм. Догадался, что дядя Егор решил для него раскошелиться. Что тут неожиданного? Дядя Егор. А деньги можно отдать ему потом.

    Костюм оказался впору. В зеркале увидел себя до глупости довольным и прикинулся серьезным.

    А девица принесла галстук, носки, еще какие-то мелочи.

    — Надевай и это… прынц.

    — Скажи дяде Егору, чтобы остановился. А то сбегу!

    — Очень мне надо!

    Старик появился сам. Деловито оглядел парня и остался доволен. В новой одежде Матвей был великолепен. Сам видел это, поэтому смущенно отвернулся от зеркала.

    — Все берете? — спросила девица.

    — Еще не все, — сказал дядя Егор.

    И верно: в примерочную не с пустыми руками вошла другая. Помогла Шмелеву надеть светлый плащ, шляпу. Обошла кругом и сама решила, что менять ничего не следует. Только спросила:

    — Что еще желаете?

    — Больше ничего не желаем, — ответил старый тракторист и пошел платить деньги.

    Посреди магазина окаменело его ожидал Матвей, чувствуя на себе восхищенные взгляды девиц. Ему было так непривычно и неловко, словно стоял он голый.

    Наконец вышли из магазина.

    — Дядя Егор, ты того… перестарался, — недовольно сказал Матвей.

    — Перестарался? — усмехнулся тракторист и еще раз оглядел кругом парня. — Я в твои годы был фасонистым. По праздникам на рубахе менял воротничок и отбеливал зубным порошком брезентовые туфли. И мечтал: вот так, как ты сейчас, будет одеваться рабочий класс. Сперва он, а потом другие!.. А ты: «Перестарался!» — Хитровато улыбнулся: — Вот теперь и для портрета гож… и та девица пусть посмотрит.

    Евдокия одна переживала пропажу денег. Не велика была польза от тех, что успела истратить: дом был построен главным образом старанием дяди Егора и его товарищей. Но, когда исчезли остальные, пожалела, как своим трудом нажитые. Словно и побывали они в ее руках лишь для того, чтобы она тяжело перенесла их утрату. Правда, участковый милиционер ее обнадежил: как будто приметил вора. Но сделать ничего не успел: те деньги поторопили другие события.
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    Матвей не знал, как улыбается Петр Прохорович. Ему казалось, что на полном лице председателя навсегда застыло выражение озабоченности и той угрюмой серьезности, за которой не разглядишь ни ума, ни характера. И костюм его был под стать лицу: синий поношенный китель с напряженными складками на животе, синие, наплывающие на тяжелые сапоги галифе, крохотная — не по голове — и тоже синяя фуражка.

    Матвея он никогда не замечал.

    К полю, на котором работал Шмелев, председатель подъехал в последний день сева. Женщины как раз засыпали в сеялки зерно. Матвей подливал в радиатор воду. Остатки в ведре вылил себе на голову — в последние дни обнаружил большие изъяны в прическе и теперь буйный чуб усмирял водой.

    Увидев, что машина председателя остановилась метрах в пятидесяти, он не поспешил к начальству, а отошел к водовозу Симону.

    Петр Прохорович неловко вылез из машины. Сеяльщиков будто не заметил. Осторожно ступая по засеянному полю (тяжелые сапоги тонули в рыхлой земле), далеко отошел от дороги. Временами наклонялся, разгребал руками влажный чернозем.

    — Проверяет, — не то уважительно, не то осуждающе сказал Симон Богаткин. — Пускай проверяет!.. Если что — ты их, Матвейка, не слушай. Верно тебе говорю: лучше твоего поля нету. Все так говорят. Талант, язви тебя!

    Матвей плохо слушал водовоза. С беспокойством ждал разговора с председателем, хотя и знал, что хорошо поработал в эту весну.

    Женщины засыпали зерно и тотчас улеглись около сеялки — успевали задремать за короткие остановки.

    Петр Прохорович с обнаженной головой стоял среди поля. Отдыхал ли, думал ли о чем. Потом неторопливо вернулся к машине. Осмотрел пашню и с другой стороны дороги. Там, где-то за перелеском, шумел трактор дяди Егора.

    Любопытный Симон не выдержал:

    — Поеду. Ругать будет, язви его, родича моего.

    Покрыл бочку мешковиной, на ходу ловко вскочил на сиденье.

    Матвей остался один. И решил, что разговора с председателем не будет. Крикнул женщинам:

    — Трогаем!

    Сеяльщицы стали по местам.

    И тут тракторист услышал:

    — Матвей! Подойди!

    Парень удивился, что председатель назвал его по имени. Степенно направился к нему, но не выдержал и побежал. Неловко пожал протянутую руку.

    О чем-то думая, Петр Прохорович сухо спросил:

    — Много сегодня успел?

    — Восемнадцать.

    — Мерил, что ли?

    — А я знаю поле.

    И тут черты лица Петра Прохоровича как-то необычно сдвинулись, и на тракториста посмотрел почти незнакомый человек, улыбающийся и доброжелательный.

    — Что? — от веселого удивления вырвалось у Матвея.

    — Да вот… — Председатель улыбался. — Встречаю сегодня Калугина с зерном, спрашиваю: «Куда везешь?» Отвечает: «На Матвеево поле». — «Не знаю, — говорю, — такого». — «А чего не знать? Шмелеву Матвею везу»… Понимаешь? Матвеево поле!

    — Смеетесь.

    — Смеюсь. А мне грустить и не хочется. — Довольный, окинул взглядом поле. — Давно слышу о тебе, да все сомневался: молодой еще. А тут — «Матвеево поле»!

    Парень видел, что председатель не столько хвалил его, сколько сам радовался, и это было лучше похвалы.

    — Так-то, брат. — И уже без улыбки Петр Прохорович спросил:

    — Может, у тебя нужда в чем, Матвей? Ты только скажи…

    — Зачем? Я ведь не ради…

    — Теперь я знаю. Ты только скажи, я исполню… Может, мне самому это надо… Старик мой, дед Прохор, толкует: «Не любят нонче землю!» Считает себя последним радетелем. Обязательно привезу сюда старого. Отчет перед ним не держу, а показать надо… Понимаешь?

    — Понимаю.

    — Может, и понимаешь, — с сомнением сказал Петр Прохорович. Ласково тронул плечо. — Ну, иди. Сегодня сушит.

    Уже из машины крикнул трактористу:

    — Будь здоров, хлебороб!

    Матвей помахал ему вслед рукой. Женщинам сказал:

    — Похвалил!

    И снова перед глазами плыло поле, доверчивое, родное. От сеялок уже относило облачко пыли, но Матвея это не тревожило: оставалась влажная низинка в перелесках, едва успевшая прогреться.

    К обеду он отсеялся и отвел трактор на полевой стан.

    Там его ждал дядя Егор.

    Бригада обедала. Было празднично и весело — как только бывает в день окончания сева. В новом платье с белым передником у стола хлопотала Феня-повариха. Звала к столу и Егора Степановича, но тот с напускной досадой отмахнулся:

    — Не могу! Матвея Анисимыча, язви его, пообещал срочно доставить в село.
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    Деньги Анисима Пашка украл в разгар посевной. Украл без труда: днями новый дом Шмелевых пустовал. Огородом пробрался во двор, отворотил доску в сенях (прошлой осенью прибивал сам) и проник в комнаты. Отыскал под постелью Евдокии ключ от сундука. Теперь деньги смог бы найти с закрытыми глазами. И лучше бы с закрытыми: на дне сундука поверх денежных пачек увидел фотографию мертвого Анисима. Услужливый деревенский фотограф предложил в день похорон сфотографировать покойника. Наверное, с войны прижился этот печальный обычай, и Евдокия его не нарушила. Потом не знала, что делать с фотографией: слишком страшен был на ней Анисим. Так никому и не показав, спрятала ее на дне сундука.

    Суеверный Пашка похолодел, увидев мертвого хозяина денег. Поспешно захлопнул крышку. Но деньги заметил. Все-таки поборол страх и забрал их.

    В другое время радовался бы легко добытому богатству. Но сейчас не унималось какое-то вздорное беспокойство: едва вспоминал о деньгах, как перед глазами возникал мертвый Анисим. Поэтому пока решил не трогать их. Даже работал в эти дни не хуже других.

    До первой попойки с Дыбиным.

    Повар перестал ходить на работу. Когда спозаранку прибегали за ним, ссылался на сердце. А оно действительно болело. Пашка повадился приходить с утра. Веселый и нахальный, выставлял на стол бутылки водки, добрую закуску. Дыбину трудно было устоять против такого соблазна даже в первый день. А потом, больной и жаждущий, только сердито ворчал:

    — Мне ведь совсем не жалко твоей зарплаты, охламон.

    — Туда ей и дорога, Дыбин!

    — Ну и дурак… Ладно, разве только по маленькой…

    Остановиться не мог. Пили до тех пор, пока не валились с ног. А на утро жажда была нетерпимей.

    На четвертый день, ожидая Пашку, повар мучительно вспоминал о том, что не то ночью, не то под утро кто-то его будил. Вроде бы мужской голос стыдил его, упрашивал, о чем-то предупреждал. Не вспомнил. «Приснилось», — подумал он.

    Когда пришел Пашка и выставил на стол нисколько не меньше, чем в предыдущие дни, что-то стало проясняться в голове Дыбина. Подозрительно спросил:

    — Ты… откуда деньги?

    Приятель ухмыльнулся.

    — А разве ты не распознал, когда пил?.. Все наши, Дыбин!

    Вспомнил повар: участковый Васюков говорил с ним.

    — Вор-рованные!! На ворованные не пью!

    — Пил! — ощетинился Пашка.

    — Я знаю! Шмелевых обокрал!

    — А зачем тебе знать, дура?

    Дыбин посерел, задышал тяжело. Приятель вскочил: такой Дыбин не остановится ни перед чем.

    — Зачем?! Должен знать, отчего подохну! Понял? — Повар замахнулся бутылкой. — А ну, принимай обратно!

    Пашка успел увернуться. Брызнули осколки и водка. Метнулся к двери, но вторая бутылка опередила его и хлестко разбилась о косяк. Все-таки благополучно выскочил во двор. Вытер лицо, огляделся. Он был только слегка возбужден: в пьянке и не такое бывает, а с перепоя повар злой, как черт.

    Заглянул в окно и примирительно крикнул:

    — Ты что, спятил, гад?

    Дальше, даже по мнению Пашки, Дыбин действовал совсем неразумно: последней бутылкой запустил в окно, а потом, добивая оконные стекла, полетело все, чем был загроможден неприбранный стол.

    На улице и на соседском дворе появились любопытные. Пашка сообразил, что оставаться здесь опасно: в перепалке Дыбин может не умолчать и о деньгах. Проворно скрылся за избой и огородом вышел на соседнюю улицу.

    Минут через десять соседи насмелились заглянуть к повару.

    Тот лежал посреди избы, разбитый параличом.

    Пашка почувствовал знакомую тоску. Он не знал, куда сейчас пойти. Болела с похмелья голова. Но еще сквернее было на душе.

    Дыбин, единственный Дыбин, которому открыл душу, льнул к нему, в любой драке постоял бы, как за верного друга, — отверг его. Пашка не верил, что все произошло из-за ворованных денег: только неловкие, обиженные умом вынуждены жить честно. Во всяком случае, одинокий пьяница не принадлежал к ним… Значит, в самом Пашке что-то вдруг опротивело Дыбину. Как Зойке, как всем…

    Оказался около магазина. Не задумываясь, купил две бутылки. Улица была безлюдна — сегодня завершали сев. Оттого было еще тоскливей. Пил у магазина, а потом спустился к реке и пил там.

    Тоска стала проходить, и он уже стал думать: не потому ли он одинок, что независим, ловок и нет ему дела до других?
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    В этот же день, после полудня, когда жара стала изнуряющей, к слепому пришел Прохор. Он всегда приходил в это время, если с утра не было рыбалки.

    Друга он нашел за избой. Около Данилы сидела Зойка. Ее пятнистое лицо было утомленным и скучным. Короткая тень от избы едва прикрывала их.

    Прохор молча подсел.

    — Прохорушко? — спросил слепой.

    — Кто же еще? — недовольно отозвался приятель. Видно, опять не поладил со снохой.

    Посидели молча. Прохор, вспомнив, достал из кармана два яблока. Подул на них и протянул Зойке.

    — Держи. Данилке нес, да тебе нужней.

    — Не хочу, — сказала она, но яблоки взяла и стала есть.

    Прохор вздохнул.

    — Не дай бог, в Пашку уродится.

    Она посмотрела на него недовольно, закрыла локтями живот.

    За избой прогрохотал трактор. Неумолчным прибоем шумела там жизнь, благодатью было жаркое солнце, и летний день не казался, как здесь, бесконечным и томительным.

    — С поля. Сев заканчивают, — сказал Прохор.

    — И слава богу, — отозвался слепой. — В самую пору.

    — Мой председатель за весну жир скинул… — Старик повернулся к Зойке: — Отец-то сердится?

    — Сердится.

    — А как же иначе? Иначе нельзя.

    Данила предостерег:

    — Как бы не пришел он, Зоюшка. Который день пьянствует где-то.

    — Рано еще, — тоскливо сказала Зойка.

    — Посиди, коли так. Посиди… Слыхал я, в горах дикий человек объявился. Будто, весь в шерсти и по снегу шастает. Никак его поймать не могут.

    — Дикий, он и есть дикий, — равнодушно отозвался Прохор.

    Сверху посыпалась земля. Прохор встал, посмотрел на крышу. В потолочной насыпи рылись соседские куры.

    — У-у, холеры! — крикнул старик и начал швырять комья земли. — Кыш, проклятые!

    И тут из-за избы показался Пашка. Видимо, шум, поднятый Прохором, привлек его сюда.

    — А, вот вы где!..

    Его пошатывало. Он улыбался. Наверное, рад был в хмельной скуке поболтать даже со стариками. Но тут обнаружила себя притаившаяся за Прохором Зойка. Лучше бы ей спокойно усидеть между стариками. А она вскочила, в страхе попятилась.

    Пашка набычился. Не страх, а отвращение почудилось ему на Зойкином лице. И это его взбесило.

    — Стой!..

    Она не убегала, а пятилась. Пашка оказался рядом. Грязными руками стиснул ее подбородок. Лицо у Зойки перекосилось в страдальческой гримасе, незнакомой и неприятной.

    — Ой, мамонька…

    — Перед кем морду кривишь?..

    Услышав, как вскрикнула от удара Зойка, слепой с вытянутыми руками бросился к ней.

    — Опомнись, Павел!

    Свободной рукой внук толкнул старика в грудь. Данила не устоял на ногах.

    — Опомнись!!

    Подскочил Прохор. Жарко дыша Пашке в лицо, с трудом выговорил:

    — Оставь девку!.. Худо будет!

    — Что? — нехорошо улыбнулся пьяный.

    — Худо, говорю, будет!

    Пашка скверно выругался. С прищуром посмотрел на Зойку, словно прицелился, и снова ударил. Она тоскливо завыла.

    Прохор широко размахнулся.

    — Я тя, выродка!!.

    На миг оглушенный, Пашка пошатнулся, выпустил Зойку. Из носа брызнула кровь.

    — Я тя, зверюгу!!.

    Но от второго удара внук слепого успел увернуться. Крепко схватил стариковскую руку. Свободной рукой провел под носом. Удивленно посмотрел на окровавленную ладонь и сказал с мрачным торжеством:

    — Теперь я…

    Прохор упал. От удара в голову у него из ушей потекла кровь.

    Тишина наступила неожиданно. Не сразу Пашка отвел глаза от поверженного: уже подступало смятение от страшной догадки.

    Но всхлипнула рядом Зойка, оцепеневшая от ужаса, брюхатая, до отвращения жалкая. И Пашка не остановился.

    — Теперь твоя очередь, голуба…

    Она пронзительно закричала. Поборов оцепенение, бросилась было бежать, но ноги оказались непослушными, и она упала.

    Пашка с размаху ткнул ее сапогом в бок. Потеряв равновесие, припал на руки и оказался перед стариковским лицом.

    И увидел не Прохора, а Анисима. «Блазнится», — с ужасом подумал он и бросился в избу.

    Там схватил осколок зеркала. Его преследовал страх. А из зеркала глянуло на него лицо, искаженное ужасом, и он выронил осколок. Подбежал к умывальнику. Воды там не было. Воды нигде не было. Тогда он стал плевать в грязную тряпку и стирать кровь с лица — кровь Прохора, казалось ему. Потом жадно потянулся к недопитой бутылке и, не переводя дыхания, опорожнил ее.

    Вышел из избы и нетвердо зашагал к реке.

    …Слепой немощно ползал на четвереньках, трясущимися руками шарил вокруг.

    — Прохорушко!

    Нашел своего друга.

    — Не помер ли? — Почувствовал на руке липкую кровь, со стоном уронил голову на грудь Прохору. — Господи!.. Зоюшка!

    Подбежал соседский мальчишка. Удивленно посмотрел, охнул и бросился прочь.
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    Дядя Егор подвез Матвея к самому дому. Заглушив мотор, проворчал:

    — Вожу, как путного!

    — Спасибо, дядя Егор!

    — Сияешь, как новый двугривенный.

    Знал старик, куда сегодня спешил парень. Да и как не знать, если вся деревня видела: который вечер подряд молодой Шмелев гуляет с дочерью объявившегося земляка Ивана Нестерова. Правда, разговор об этих встречах был осторожный, без обидных домыслов. («Не Зойка», — грустно усмехнулся про себя старик). Но о другом думал дядя Егор: не закружится ли голова у парня раньше времени, не будет ли страдать после короткой девичьей прихоти? От советов, однако, воздержался. Подчеркнуто равнодушно предложил:

    — Приходите вечером ко мне. Скажу, чтобы бабка Полуяниха угощение приготовила.

    Матвей обрадовался. Догадливый дядя Егор: ничего не расспрашивал, а пригласил просто и уважительно.

    — Ладно, дядя Егор.

    — Значит, буду ждать.

    Старик уехал. А Матвей уже представлял приятное застолье у древней Полуянихи и был уверен, что Кате обязательно понравится и дядя Егор, и старухино угощение, да и сама, странная, но добрая старуха.

    А вот Катин отец, пожалуй, невысокого мнения о молодом трактористе.

    Вчера, когда они засиделись в садике, подошел Иван Дмитриевич Нестеров с шахматной доской. Поздоровался и сразу предложил:

    — Давай, парень, сыграем в шахматы.

    Едва ли у занятого человека появилось только одно желание: обыграть парня. Матвей от неожиданности даже не поскромничал насчет своих шахматных способностей.

    — Давайте.

    И играть стал смело, как с дядей Егором или с бригадиром.

    Сняв две пешки подряд, Иван Дмитриевич разочарованно сказал:

    — Э, брат, мы же не в поддавки играем. Надо думать.

    Партнер смущенно объяснил:

    — Привычка. У нас в бригаде долго думать не дают. В перерыв партий десять успеваем сыграть.

    — Игроки! Здесь тебя никто не торопит. Думай.

    Но напрасно Иван Дмитриевич уверовал в легкую победу. Хотя соперник отвечал по-прежнему быстро, партия явно затягивалась. И расспрашивать парня было неудобно, когда тот ожидал ответный ход. Поэтому говорили урывками.

    — Сколько классов окончил?

    — Девять.

    — Мало.

    — Наш агроном носит институтский значок… Для ясности.

    Отец посмотрел на Катю.

    — Самоуверенный малый.

    — Он прав, папа. Бывает.

    — Ну-ну.

    И опять Иван Дмитриевич обдумывал ход. Он мог бы быть доволен своей игрой. Но слишком легко и незадачливо отвечал парень. Раза два журналист поддавался этой незадачливости — сыграл рискованно — и был наказан.

    И он невольно стал думать о Матвее предвзято. Совсем недавно писал статью о городских ребятах, которые, едва дотянув до восьмого класса и получив простенькую профессию, старались ничему не удивляться, а только млели от гитарного звона. Он не винил, а жалел этих ребят.

    — Самоуверенные парни стали, — задумчиво повторил он. — На работе хвалят?

    — Не очень.

    — Ну, положим, я слышал: хвалят… Кем мечтаешь стать?

    У Матвея уже шевельнулась обида от этой предвзятости.

    — А если я уже стал?

    — Удивляешь, брат. Это в твои-то годы! Неужели ни одна великая жизнь не стала для тебя примером? Да читаешь ли ты?

    — Читаю. Трудный вопрос… Великие примеры исключительны. — Матвей подумал. — Александр Матросов стал бы, наверное, таким, как дядя Егор Семенихин. Дядя Егор сеет хлеб. Я тоже буду сеять хлеб.

    Нестеров оторвался от доски, с любопытством посмотрел на парня. Ничего не сказал.

    Он молча довел партию до победного конца. Но удовлетворения от этого не почувствовал, наверное, потому, что очень легко играл Матвей. Попрощался с ним дружелюбно.

    А потом думал о том, что так и не смог разглядеть парня.

    Матвей же разговором огорчился. В самом деле, откуда у него появилась эта скверная самоуверенность в разговоре с журналистом?

    Но огорчался недолго: Катя назавтра пообещала ждать его после обеда на берегу Каменки.

    …Поэтому он сегодня спешил: упросил дядю Егора подвезти в село. А надо было еще переодеться. Первый раз показаться перед Катей во всем новом.

    Задворками, подальше от любопытных глаз, спешил он свидание.

    В его памяти еще не было такого прекрасного дня.
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    К Даниловой избе сбегался народ.

    Слепого застали около Зойки. Она лежала в бурьяне и стонала. Старик трясущейся рукой гладил ее лицо, уговаривал:

    — Сейчас придут… потерпи, сейчас…

    Сперва занялись Зойкой. Внесли в избу. Бабы плотно окружили кровать. Заохали, таинственно зашептали.

    Мужики принесли и Прохора. Растерянно стали среди избы, не зная куда положить. Немолодая соседка тихо упрекнула:

    — Куда вы его? Ему теперь все равно, а тут…

    Один возразил:

    — Без медицины не имеем права.

    Старика положили на лавку. Та же соседка сняла с головы платок, закрыла Прохору лицо. Смахнула слезу и уже не отходила от Зойки.

    Слепого поместили в сенях за дверью. Он не мог ни двигаться, ни говорить, только невидящие глаза словно искали кого-то, да вздрагивали веки.

    Мужикам было велено выйти из избы. Куда-то убегали и скоро возвращались бабы. Во дворе стоял тихий говор. Ждали докторшу.

    Ее, немолодую, со строгой печалью в глазах — уже знала о страшном событии — привез на машине председатель.

    У крыльца расступился народ. Говор стих.

    Сын Прохора вышел через минуту. Без фуражки, с обескровленным лицом, навалился на дверной косяк. Спросил изменившимся голосом:

    — Где он?

    Кто-то ответил:

    — К реке, говорят, убег.

    — Что же вы? Искать надо…

    Тяжело спустился с крыльца. Не оглядываясь пошел огородами к реке.

    Мужики потянулись за ним. Пошла и Феня-повариха (в новом платье — по случаю окончания сева).

    Выбежала из избы соседка, окликнула председателя:

    — Папашу-то надо бы определить…

    Петр Прохорович остановился.

    — Да… Не годится ему здесь… Вы уж сделайте. На машине, что ли?

    — Ладно, Прохорыч, не беспокойся. Сделаем.

    Он пошел дальше.

    К реке спускалась уже толпа. Двинулись вдоль берега, обыскивая густые заросли тальника.

    …В больницу Зойку везти было поздно. Когда вынесли Прохора, докторша распорядилась:

    — Бабоньки, хватит вздыхать. Лишние — на двор.

    Кровать уже была застлана белыми простынями. Зойка тяжко стонала.

    Побывала милиция, но скоро уехала — тоже искать Пашку.

    Приехал на мотоцикле и Ганьшин — отец Зойкин. Подошел к окну, заглянул и только потом беспокойно спросил:

    — Чего тут?

    — Зойка твоя родит.

    — Скоро?

    — Кто ее знает? Докторша там.

    Он хмуро посмотрел на баб: в другое время обругал бы за скверное любопытство. Сгорбившись, побрел через улицу. Там одиноко присел на скамейку. Ждать.
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    Пашка, как из-под земли вырос, загородил тропинку.

    — Здорово, Шмелев… А ведь я тебя ждал…

    Скривился в пьяной улыбке и стал демонстративно мять пальцы в кулаке. Матвей скоро пожалел о том, что состорожничал, остановился и вступил в разговор.

    — Чего тебе?

    — Сейчас узнаешь… — Пашка сплюнул, провел грязной рукой по мокрым губам. — А ты — красюк, Шмелев. Случись что — вся деревня по тебе заплачет. Особенно — бабы!.. Хе, да ты не пугайся!

    — Тебя?

    И опять Матвей пожалел, что промедлил, когда пьяный распахнул полу пиджака и погладил рукоятку ножа.

    — Не серди меня, Шмелев. Не серди-и… Ведь ты же мне друг! Без слова уступил честную Зойку… Стой, говорю!! Не брал я твоих денег! Нету денег! Не докажете! И отца твоего, Прохора… — Пашкины глаза вдруг округлились, обнажая белки. — Об этом — тихо!.. Зойке куплю новое платье… Бабы будут плакать…

    «Пьян до беспамятства», — подумал Матвей и больше не медлил.

    Казалось, Пашка вовремя сделал взмах ножом, но от сильнейшего толчка в грудь опрокинулся на спину. Матвей наступил ему на руку, и нож оказался на земле.

    Пашка весь сжался, закрыл голову руками — ждал расправы.

    Шмелев поднял нож. Почему-то внимательно рассмотрел с большим тщанием вырезанную на рукоятке женскую голову. Размахнулся. Со стороны реки донесся тихий всплеск.

    Злость стала проходить, зато росло отвращение: казалось, от нечистого, опухшего Пашки исходил смрад. Матвей пошел, не оглядываясь.

    А когда все-таки оглянулся, на тропинке никого не было.
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    Катю он отыскал на полпути к Каменному Логу. Река была скрыта густыми зарослями тальника и только в том месте открывалась песчаной отмелью. Катя в купальнике лежала на песке и читала книгу. Едва заслышав в кустах шаги, обрадованно крикнула:

    — Шмелев! Давно тебя жду!

    Разодетый во все новое тракторист поразил ее своим великолепием.

    — Ух, какой ты, Шмелев! Ух, какой ты…

    Матвей смутился от этой похвалы, поспешил сесть рядом.

    — Сегодня — вроде праздника у нас: кончили сеять.

    Она разглядывала его, удивленная и притихшая.

    — Это совсем не значит, Шмелев, что… ты вскружил мне голову.

    — Конечно.

    — Я — как товарищу.

    — Понимаю.

    Он глубоко вдыхал прохладный речной воздух и молчал — еще не улеглось волнение от встречи с Пашкой.

    — Говоришь, кончили сеять?

    — Кончили. Хорошо управились.

    Катя вслух подумала:

    — Наверное, папа скоро вернется домой… — Помолчала. — Какая я дрянь, Матвей!

    — Почему?

    — Вот подумала о папе. — Девушка подобрала ноги, уперлась подбородком в колени. — О том, что мы уедем из этой глуши… А ведь ты останешься здесь! Почему мне кажется, что ты… обижен судьбой, что занят очень унылым, неинтересным делом? Откуда это? Мало романтики? Что из того, что мало? — Она сердито посмотрела на парня. — А высасывать ее из пальца — лучше? Бирюльки зеленых интеллектуалов!

    — Не надо придираться к слову, — примирительно сказал Матвей. — Может быть, романтика — и есть поиск призвания.

    — Ты — нашел? Ты любишь свой трактор?

    — Не…влюблен.

    — Вот. Выходит, и тебе не достает этой романтики?

    Он покачал головой. Говорил, словно раздумывал вслух:

    — Нет… Об этом у нас не принято говорить. В общем, я люблю поле. Почему садовник должен любить лопату?

    Он посмотрел в ее глаза, доверчивые, любопытные, чем-то сейчас похожие на Зойкины, и решил продолжать:

    — Я расскажу тебе… Зимой я скучаю о поле. Даже во сне его вижу. То оно привидится мне только что вспаханным и политым майским дождем, то зазеленевшим от всходов — и мне хочется каждый стебелек приголубить рукой, — то янтарным, и по нему, как по морю, бегут волны. И каждый раз я мысленно приветствую его: «Здравствуй, поле!..» Кажется, только я один и знаю, какое оно, когда улыбается, когда грустит. Ведь только человеческие руки могут сделать его красивым или безобразным. Поэтому… одни полетят в космос, а другие останутся на Земле, чтобы сделать ее родней, уютней, и те, из космоса после тьмы, невзгод, тоски, будут радоваться: есть настоящий, земной хлеб…

    — Хорошо! — Катя вздохнула. — Я вижу твое поле… Пусть цель будет близкой или далекой, но ведь важно ее знать и любить, чтобы не кружить на месте всю жизнь.

    Она вскочила, забежала в воду.

    — Холодная!.. Попробуй!

    Крупные брызги полетели в парня. Он охнул от неожиданности, отпрянул в сторону. Но и там его настиг холодный дождь. Катя была в восторге. Тогда он прямо в костюме забежал в мелководье, схватил ее за руки и вытянул на берег.

    — Матвей, в модельных!

    — Черт с ними! — заражаясь ее восторгом, крикнул Матвей. — Я еще моту! — и, задрав брюки, дурашливо отплясал в воде.

    Потом снял намокшие туфли, пиджак. И оттого, что оказался перед Катей босой и неприбранный, развеселился еще больше. Когда она побежала по тропинке, он с радостью догадался, что должен догнать ее. И догонял, только робко держал за руки. Она легко вырывалась. Устав, сама пошла навстречу и в изнеможении оперлась ему на плечо. Он замер, как в то, первое, утро.

    — Матвей… А кроме поля… ты можешь кого-нибудь любить?

    Он глотнул воздух.

    — Могу…

    И в этот момент со стороны села появились люди.

    Матвей сразу поскучнел, отстранился от Кати. Сказал с досадой:

    — Наши сюда идут.

    — Пусть!

    — Ты не знаешь, что они подумают.

    — Какое им дело?

    Он настоял: собрав вещи, убежали с открытого места и притаились за отдельным кустом. Катя надела платье. Ласково шепнула:

    — Трусишка ты, Матвей!

    А люди были уже совсем близко. Тракторист с беспокойством сказал:

    — Кого-то ищут… Кажется, найдут и нас. — Удивился: — Что-то их много…

    Он уже готовился к неприятной встрече с односельчанами, но где-то рядом послышался крик:

    — Здесь!

    Люди остановились. Среди них Катя узнала дядю Егора, Феню-повариху, водовоза Симона. Ее насторожили хмурые и скорбные лица.

    …Когда из кустов выволокли Пашку, Матвей брезгливо шепнул:

    — Обыкновенная история… Могут побить.

    — За что? — удивилась Катя.

    — Зря не будут.

    Пашка лежал на спине. Увидев председателя, отвернулся, и Катя теперь могла рассмотреть его лицо. Широко раскрытые глаза Пашки были мутны и неподвижны.

    Донесся негромкий разговор:

    — Спал гад… Он и сейчас пьяный.

    — Сейчас протрезвится. Прохорыч, отойди…

    Пашка вскрикнул хрипло, тоскливо. Нетвердо встал на ноги. Его покачивало. Повалился было снова, но от грозного окрика устоял. Тупо озирался на людей.

    — Притворяется… Ну, что, Прохорыч?..

    Председатель знал, о чем его спрашивали. Отстранил рукой нетерпеливого. Но в этот момент Пашка заулыбался. Не нагло, даже не растерянно, а по-детски невинно. И Петр Прохорович, уже не помня себя, неловко ткнул кулаком в ненавистное лицо.

    Катя широко раскрытыми глазами смотрела на парня.

    — Ты видишь?

    Матвей видел, и в нем росла тревога: не сейчас, а раньше, скорее всего в деревне, произошло что-то страшное. И прежде всего прочитал это на лице дяди Егора.

    А Пашка продолжал улыбаться, только страдальчески кривился. По его подбородку ползла струйка крови.

    И опять нетерпеливый крик:

    — Еще смеется гад! Бей!

    Петр Прохорович брезгливо отвернулся.

    — Не надо… Ведите.

    Но чей-то тяжелый сапог сильно ударил Пашку в поясницу. Тот ойкнул, повалился. Председатель в гневе стиснул зубы.

    — Довольно!

    И тут Матвей увидел подбегающую к поверженному Катю.

    — Не смейте!!

    Скорее отчаяние, чем требование, было в ее голосе. Это случилось так неожиданно, что люди отступили.

    — Все на одного! Хуже зверей!

    Ей никто не ответил. Глаза незнакомых людей смотрели на нее без замешательства, без осуждения. Она сразу почувствовала, что люди понимали ее.

    И все-таки услышала недобрый голос:

    — Это мы — хуже зверей?

    Петр Прохорович предостерегающе поднял руку.

    — Не надо, Степан! Не надо… — Девушке сказал холодно: — Мы за это ответим.

    — Конечно, ответите!

    Громко и жалостливо застонал Пашка. Катя склонилась над ним, платком стерла с подбородка кровь. И постаралась бы помочь ему, но вмешался председатель:

    — Ну, довольно, — не то ей, не то мужикам сказал он. — Надо нести.

    Девушку грубовато оттеснили. Пашку подхватили как попало — так, что зад касался земли, — и понесли.

    Катя пошла рядом.

    Последним плелся Матвей. На него никто не обратил внимания.

    Когда вдали показался милицейский мотоцикл, внука Данилы бросили. Мужики направились в сторону села. Только Феня-повариха задержалась. Сухо сказала девушке:

    — Со стороны все можно подумать. И людей обозвать… — Что-то еще хотела сказать, но только махнула рукой и пошла за мужиками.

    Двое милиционеров, не замечая Кати, деловито затолкали Пашку в коляску. У них это получилось очень буднично. Когда мотоцикл поравнялся с мужиками, один из них укоризненно покачал головой. Ему вслед крикнули:

    — Пива ему на похмелку купите!

    Катя пошла к берегу, не взглянув в сторону Матвея. Он понял: случилось что-то непоправимое. Все-таки окликнул:

    — Катя!

    Она оглянулась.

    — Ты! Не хочу больше тебя видеть!

    Он смотрел ей вслед до тех пор, пока она не спустилась к берегу.

    Солнце стояло еще высоко, и все, казалось, устало от зноя: и деревья, и травы, и голуби в небе, которые слишком далеко улетели от деревни. Горячий воздух доносил запах полыни да мычание отбившейся от стада коровы.

    Матвей почувствовал себя необыкновенно одиноким и безотчетно побрел к селу.
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    Данила медленно приходил в сознание. Он уже различал торопливые шаги у самого уха, слышал Зойкины стоны, но еще не вспомнил, что произошло. Так и лежал в сенях за дверью, забытый всеми, пока до него не донесся слабый писк. Слепой зашевелился, попытался встать.

    Словно ждал этого писка и вспомнил все.

    За дверь заглянула соседка.

    — Тебе чего, дедушка?

    — Родила? — еле слышно спросил слепой.

    — Родила… С внуком тебя… Или кто он тебе? С правнуком, значит.

    — Слава богу.

    — Ты лежи — не до тебя тут.

    — Ладно. Слава богу…

    Данила притих. В другое время он попросил бы отвести себя туда, где лежал бездыханный Прохор. Упрекнул бы мертвого за то, что тот опять поторопился…

    Зойка родила благополучно. Поэтому докторша в избе не задержалась, а оставила за себя медсестру. Во дворе Ганьшин спросил:

    — Мальчик, значит?

    — Мальчик.

    — Уродом не будет?

    — Не будет.

    Докторша отвечала нетерпеливо, устала. Удивилась крепкому рукопожатию дорожного мастера.

    — Можно туда? — Ганьшин показал на избу и пояснил: — Внук он мне.

    — А… — наконец поняла она. — Только близко не подходи. Завтра заберем в больницу.

    Ганьшин подошел к крыльцу. Сухо, уже по-хозяйски сказал бабам:

    — Теперь, кто без дела, уходите.

    Прошел в избу, присел в углу. Зойка и сын уснули. И сестра дремотно склонила голову. Необыкновенный покой посетил жилище слепого после страшного дня. А Ганьшин вздыхал: о чем-то думал. И в нем утихла боль от дочерних невзгод. А потом заулыбался и, не вытерпев, зашептал:

    — Слышь…

    Медсестра обернулась, приставила палец к губам.

    — Ничего, я тихо… Выходим, говорю, парнишку… Нянек у меня полон дом… Назовем его Андреем. Брат у меня, Андрей, на войне погиб. Так вот, в честь его…

    И рассказывал о своих планах:

    — Завтра люльку ему излажу. К осени, бог даст, пристрой сделаю. Ему с Зойкой. Пускай живут…

    Медсестра в ответ кивала.

    — А как же иначе? Иначе нельзя… Приведись любому… Подрастет — спросит. А что я ему отвечу?.. Такое дело.

    Вышел покурить и заметил в сенях слепого.

    — Вот какая история… Как же теперь жить будешь?

    — Авось, скоро помру, — ответил Данила.

    — История…

    Присев на крыльце, Ганьшин думал о новой заботе. Приходили женщины — несли Зойке еду. Лишнего нанесли, а отказать нельзя. Покормили и слепого.

    Показывался на дворе выводок Зойкиных сестер. В избу Ганьшин их не пустил: отослал присматривать за матерью, которой от дурных вестей стало плохо. А сам дотемна был около старшей дочери. Когда выходил курить, останавливался около слепого.

    — История…

    К сумеркам отвел мотоцикл домой. Быстро вернулся. Узнал, что Зойка поела, покормила младенца. Довольный этим известием, подошел к слепому.

    — Прохладно тебе тут.

    — А ничего.

    — Этак до утра закоченеешь. Мало тут происшествий… А виноват буду я.

    — Пошто ты? — удивился старик.

    — Пошто… В родстве мы теперь, а других родичей у тебя нету.

    — И не думай! — заволновался слепой. — Мало тебе тут хлопот! Внучонка-то приголубь… А меня свезут куда-нибудь.

    Ганьшин не ответил. Долго курил на крыльце.

    Потом помог медсестре прикрепить к лампочке картонку: на кровать падал слишком яркий свет.

    Услышав из сеней кашель старика, женщина сказала:

    — Дедушку-то… в больницу бы, что ли?

    Ганьшин с досадой отмахнулся:

    — Чего там. К себе возьму его.
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    В тот вечер райкомовская машина остановилась около дома Шмелевых. Нерешительно подходила Катя к калитке. Постучала. Матвей вышел в своей замасленной спецовке. Лицо его было серым от пыли — с тоски занялся хозяйственными делами.

    — Извини, если помешала.

    — Ничего, — мельком взглянув на нее, сдержанно сказал Шмелев.

    Катя беспокойно вертела сумочку в руках.

    — Я уезжаю.

    — Счастливого пути.

    — Я узнала, что сегодня произошло. — Она с трудом подбирала слова. — Я хотела тебе сказать… что тоже радовалась, когда увидела поле… А сегодня?.. Разве к этому можно привыкнуть?

    — Нет!

    Ее лицо прояснилось.

    — Правда? Значит, ты бы не стал, как они?.. Да, я знаю, что совершил тот человек. Но ведь нельзя отвечать мерзостью? Правда?

    И там, на берегу, и сейчас Матвей понимал Катю. Может быть, попытался бы объяснить, что не ее заступничество, в сущности, остановило людей. Но сейчас с горечью думал о том, насколько шаткой оказалась их короткая дружба. И в этом не оправдывал девушку. Поэтому сказал с угрюмым упрямством:

    — Там был дядя Егор. Там были все.

    На ее лице отразилась боль.

    — Я так и знала…

    Только теперь Матвей решился посмотреть ей в глаза и удивился отчаянию в них.

    — Ну, что ты смотришь?

    — Тот тип успел поссорить и нас.

    — Он? Разве в нем дело?

    — С вами тогда никто не спорил, — сухо сказал Матвей. — Просто им было очень трудно.

    — Это — оправдание? Ты — беспринципный, Шмелев!

    Матвей пожал плечами.

    Катя побежала к машине. Она плакала. И он понял, что непоправимое случилось не там, у реки, а в эти короткие минуты.
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     «Вася!

     — Что-то мне худо сейчас. Нет, дела, в общем, хороши: отсеялись, озимые радуют, травы — на редкость. Осенью меня обещают послать в Москву на выставку. Окончились хлопоты матери с новым домом.

     И вот — худо. Впрочем, потому и сел за письмо, чтобы поделиться с тобой об этом.

     Недавно появилась у нас на полевом стане нездешняя девчонка. Сероглазая, с пышными волосами, довольно статная, но красавицей не назовешь. Дядя Симон так мне и сказал: девка средних статей, если в ней черт не сидит. Так и я думал и даже успел приметить в ней что-то от нелегкого характера. А вот чувствовал совсем другое: казалось мне, что она создана из какой-то необыкновенной плоти, совершенной до бесконечности. Причина, как видишь, довольно невозвышенная для настоящей любви. Мы не читали друг другу стихов. Правда, о чем-то все-таки говорили, но я всегда был невнимателен, потому что смотрел в ее серые глаза, и это чертовски приятное занятие захватывало меня целиком.

     Словом, вот так примитивно и старомодно я влюбился и только тебе сознаюсь в этом. Ты, наверное, догадываешься, что была, по крайней мере, видимость взаимности, которая окончательно вскружила мне голову.

     Все рухнуло с первой ссорой. Отличный пример для диспута о любви и дружбе. Она уехала и, конечно, успела обо мне забыть.

     А я не могу.

     Вот и вся моя исповедь, Вася. Говорят, после нее бывает легче.

     Матвей».
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    Окна родильного отделения из-за густых акаций не были видны с улицы, но Матвей долго не решался подойти. К тому же подвыпивший мужик с узелком битый час торчал там — говорил что-то веселое и ласковое, пока не понял, что надоел. Он ушел, и парень украдкой заглянул в палату. Тотчас распахнулось соседнее окно.

    — Чего надобно, бесстыжий?

    Матвей знал, что так могут спросить. Сказал независимо:

    — Мне Ганьшину.

    — Ганьшину?! — И уже голос в палате: — Ганьшина, к тебе.

    В окне показалась Зойка, бледная, осунувшаяся, отчего лицо будто просвечивалось.

    — Чего тебе? — спросила она тоном, словно он приходил сюда уже сотню раз и надоел смертельно.

    — Да вот… — Он запнулся, потому что слова, с которыми он хотел обратиться к ней, вылетели из головы. — Тяжело тебе, Зойка?

    — Ну и что? Ты зачем здесь?

    Голос был чужой, неприятный.

    — Ты извини… Я подумал: «Не смогу ли тебе помочь?..» Ты не смотри на меня так, Зойка. Я сделаю все для тебя, лишь бы хорошо тебе было…

    Разве это было для нее открытием? Разве он прогнал ее тогда с толя? Сама вовремя одумалась, когда мир пошел у нее кругом от его близости… А может быть, страшно ошиблась, если он пришел сейчас, открытый и добрый?

    — Уйди!

    — Ты только поверь мне. Можно все устроить, как ты захочешь…

    Зойка закрыла ладонями лицо, уронила голову на подоконник, задергалась в плаче. Подбежали женщины, отвели от окна.

    И та, которая первый раз накричала на парня, снова появилась в окне.

    — Уходи! Не морочь голову, придурошный!

    Матвей побрел.

    Вышел за село. Не заметил, как спряталось за горизонт солнце, и все кругом, кроме звезд, стало серым, невыразительным, а даль — совеем мглистой.

    Так и дошел до своего поля. А оно притаилось во тьме, прикинулось спящим. И он почувствовал себя совсем одиноким. Знал, что одиночество пришло раньше, — потому и потянуло к Зойке и созрело решение любой ценой облегчить ее судьбу — но не знал, что оно будет таким безысходным, что с отъездом Кати так опустеет все кругом.

    Он часто спрашивал себя: что еще ждут в этом мире мать, дядя Егор, соседки-вдовы? Как об этом узнать, если жизнь только начинается? А вот сейчас начинал понимать — во всяком случае так ему казалось — их великое искусство терпеть, когда рядом, вместо самого близкого человека, остается навсегда пустота.

    Остаток ночи он решил провести на полевом стане.

    В домике горел свет. Удивился, разглядев в окне, вместо сторожа, хромого Василия, дядю Егора. Впрочем, так случалось часто, когда хворый Василий оставался дома.

    — Ты? — улыбнулся дядя Егор. — А я как раз чай грею.

    Матвей устало присел к столу. Старик захлопотал: достал кружки, сахар, нарезал хлеб. И все время говорил о пустяках, словно боялся, что ночной гость заскучает. Пили чай.

    Потом они молча лежали в темноте. Дядя Егор курил, ждал, когда парень заснет, чтобы, не тревожа его, обойти машины. Самого начала одолевать дремота, а Матвей вдруг заговорил:

    — Дядя Егор…

    — Чего тебе? Спи.

    — Успею. Хотел спросить… Трудно тебе?

    Старик насторожился.

    — Почему? Нет.

    — А мне кажется: трудно… Только ты не стонешь.

    — Отчего вдруг?

    — Я ведь понимаю. Давеча об этом подумал: потерял семью, потом одиночество… а теперь — старость.

    Старик свесил ноги с топчана, раскурил потухшую папиросу.

    — Что ж, вот и у тебя возник такой вопрос. — Подошел к окну, раздвинул занавески, вгляделся в темноту. Думал. — Нет, Матвей, я не живу, стиснув зубы. И радость, и хорошее настроение у меня — не поддельные и не от короткой памяти. Верно: страшная штука, когда остается только одиночество и старость. Твой отец испытал это… Конечно, не повезло и мне. Как и многим. Война. Вдовью тоску знают только вдовы… Но и они не нуждаются в твоей жалости: приуныл ты за последние дни — вот и решил измерить чужую судьбу на свой грустный лад. — В его голосе послышалась обида. — Но почему ты обо мне так подумал?

    — Нет, я хотел сказать…

    — Ты уже сказал! Только не подумал о том, что дяде Егору и для рук, и для головы забот не занимать. Выходит, я нужен. Нужен моей партии. А другого счастья не ищу. — Старик помолчал. — Видно, я виноват, что ты такой, мягкотелый. Привык думать: «Быть добрым — сам знаю, а остальное подскажет дядя Егор». Я подскажу. Но сколько тебе держаться за поводок?

    …Не один раз Матвей мысленно начинал этот разговор, а вот сейчас, когда его нельзя было откладывать, настоящие слова потерялись.

    — Много я от тебя видел добра… И упрек твой понимаю… Я сделаю все, чтобы ты мог поручиться за меня перед партией… Ты скажешь мне, когда я буду готов для этого?

    Старик долго разыскивал в темноте спички, неторопливо прикуривал. Матвея эта медлительность насторожила: вдруг скажет что-нибудь вежливое и неопределенное? Но дядя Егор ответил тепло, совсем не скрывая радости:

    — Верю, что скажу… Ну, а теперь спи. Рассвет скоро.

    Матвей уткнулся в телогрейку, которую подстелил ему под голову дядя Егор. Теперь было легко и немного грустно. Сон долго не приходил. Старик и тут догадался:

    — Спи. Подниму рано.
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    У каждого лета свои заботы. Запоздает ли дождик, и земля затаится в тревожном ожидании, зарядит ли на недели ненастье и повеет осенью — настроение у земледельца пасмурное. И праздник для него не праздник, и поскупится жене на ласковое слово, и выпьет лишний раз от вынужденного безделья.

    А у щедрого лета их больше, только заботы не угнетают, а торопят, и тоже бывает не до праздников.

    Едва закончилась посевная, как подоспели травы, на редкость густые и рослые. Матвей сильно уставал, недосыпал. Он радовался, что все у него получается споро и ничего другого не хотел. Даже в деревню возвращался неохотно.

    Чуткий дядя Егор понимал, что хорошо помнит парень недавний ночной разговор. Догадывался и о том, что городская девица не забыта, только в жаркой работе не до грустных воспоминаний.

    А тут неожиданно приехал закадычный друг Васька Богаткин.

    Во многом они стали разные, но старая дружба пренебрегла этой разницей. Несентиментальный Васька не без волнения сказал ему первые слова:

    — Ты здесь, Матвей, — значит, все на месте!

    Три года не показывался он в Кузьминском, и у дяди Симона, опять восстановленного в желанной должности конюха, росла уверенность, что один из Богаткиных не на шутку взялся за учение и из него, пожалуй, получится что-нибудь путное.

    Поэтому, узнав о предстоящем приезде племянника, дядя позаботился о достойной встрече. Отправляясь на станцию, запряг в ходок не трудягу-мерина, на котором в бездорожье разъезжало начальство, а племенного жеребца, жирного и строптивого.

    Васька стал длинной нескладной жердью с глухим басовитым голосом, в очках, через которые, как убедился конюх, он ровным счетом ничего не видел. Симон долго приглядывался к редким пассажирам на станции, пока тяжелой рукой не огрел по спине родича.

    — Кажется, дядя? — догадался племянник, предусмотрительно отступив на шаг.

    — Васька! — растроганно обратился к нему старший Богаткин. — Если бы я тебя двинул покрепче, ты бы не стал спрашивать, ты бы сразу признал!

    С племянником прибыла девица. Симон оценил ее с первого взгляда: в меру полненькая, в меру общительная и совсем не робкая. Не Васька, а она сразу обратила внимание на достоинства племенного жеребца и, шлепнув его по жирному заду, снисходительно заметила:

    — Кляча — ничего.

    Симон хотел возразить, но во время подумал, что добрые лошадники, видно, еще не перевелись, а жеребец выделялся своими статями разве что на их конном дворе.

    — Васька, это твоя жена? — спросил он про девицу.

    Племянник ответить не успел.

    — Скоро буду. Между прочим, Галей зовут.

    — Очень приятно, — вежливо сказал дядя и повел гостей в станционный буфет.

    Заметил, как молодых привлек кусок буженины в витрине. Сухо предупредил:

    — Есть будем дома.

    Дядя потребовал три стакана чаю и немного дешевых конфет. Когда с очень пристойным и немного унылым чаепитием было покончено, Симон с облегчением сказал:

    — Вот теперь начнем.

    Извлек из кармана бутылку водки и кусок сала.

    Из буфета вышли в отличном расположении духа. Галя изъявила желание править жеребцом. Многоопытный конюх ничего не имел против и, передав вожжи, в самой непринужденной позе устроился сзади. У него не прошло еще восхищение от удалого крика девицы «Эх, залетные!», как он оказался в дорожной пыли: жеребец слишком резко тронул с места и в глубокой обиде понес ветхий ходок по бездорожью. Вожжи позорно волочились по земле, и у Симона прокралось сомнение в том, что девица не первый раз держала их в руках.

    Конюх вернулся в деревню пешком, усталый и злой.

    Гости появились часа через два. Девица за веревку вела взмыленного и понурого жеребца, на котором неловко сидел племянник. Увидев старшего Богаткина, Васька подбоченился и бодро посмотрел сквозь треснутые очки.

    — Мы чудесно провели время, — сказала Галя, передавая повод Симону.

    — Могло быть хуже, — хмуро заключил конюх. — Ходок, не помните, где оставили?

    — Там, — неопределенно махнула рукой девица и стащила Ваську с коня.

    Племянник прихрамывал.

    — Пока мы ехали на четырех колесах, было терпимо, — рассказывал он дяде. — Конь тянул прекрасно и в среднем развивал мощность киловатта в три. Когда мы ехали на трех колесах, было тоже терпимо…

    — А без колес вы не ехали? — прервал его дядя и нетерпеливо предупредил: — Дальше не рассказывай! Сил моих нет слушать такое! — Вздохнул, значительно поводил пальцем у лба. — Подумал бы ты своей головой: какие в живом коне могут быть киловатты?

    Отозвал в сторонку тетку Настю, показал на обрывок вожжи, стянувшей лошадиную шею, и тихо сказал:

    — Провалиться мне на месте: это все она.

    — Кто?

    — Васькина зазноба. Этого коня все, кроме меня, боялись, как черта… Теперь Васька пропал.

    Тетка Настя только вздохнула.

    Наконец собрались за столом. Был приглашен и старший конюх Мирон Кондратьев. Начальник Симона был важен и без всякого повода предупредил гостей:

    — Мы здесь тоже в курсе.

    Не сплоховали хозяева с угощением. Часть стола была занята карасями — вареными и с наваристой ухой в придачу, жаренными на сковороде с яйцами, в пироге, вялеными на солнце. Другая часть — курами: с лапшой, с кашей и без всяких приправ. В центре стола, стеснив периферию, свободно разместилось покупное: распечатанная банка морской капусты и бутылка какого-то напитка с яркой наклейкой. Только глиняному кувшину не нашлось места на столе — его держал хозяин в руках. Из него и наполнил стаканы гостям, себе и начальству.

    Первым поднял стакан старший конюх. Выжидательно посмотрел на хозяина. Симон одобрительно кивнул. Тост был коротким и загадочным:

    — Ну, ладно!

    — Ладно, — отозвался хозяин и тоже выпил.

    Васька медлил. Потом, сняв разбитые очки, утирал слезы. К нему подбежала тетка Настя, хотела положить рыбы, но невеста заслонила рукой тарелку.

    — Не ест. Сперва курицу.

    Не припомнила тетка случая, чтобы племянник в прежние времена отказывался от рыбы.

    Симон и Кондратьев ели чинно и мало. Они-то знали, что в таких случаях увлекаться едой неприлично. Молодые гости были другого мнения, поэтому хозяин начал разговор с начальством.

    — Вот что я тебе скажу, Мирон. Есть люди, сколько их не учи, а шкворень у телеги смазать солидолом ни за что не догадаются. Это я проверил.

    — Всяк свое знает, — дипломатично отозвался старший конюх.

    — Верно. И тут у меня никаких претензий нет. Возьми, к примеру, нашего Ваську. Провалиться мне на месте, если он отличит кобылу от мерина!

    Племянник отвлекся от курицы и внимательно посмотрел на дядю.

    — В этом случае заинтересованной стороной мог бы быть славный конь, что стоит на дворе.

    Неприлично хихикнула девица, а тетка Настя оскорбленно поджала губы.

    — Симон, он сказал правду, — убежденно сказало начальство.

    — Худой Вася-то, — пытаясь сменить разговор, вздохнула хозяйка. — Видать, в городе на одних витаминах сидит.

    — Известно, — согласился супруг. — На рационе. Как конь в зимнюю пору.

    Старший конюх учтиво спросил:

    — На кого обучаетесь, если не секрет?

    Васька охотно ответил:

    — Счетно-решающие устройства… Популярно: думающие за человека машины.

    Симон гордо посмотрел на начальника.

    — Мирон, что я тебе говорил? Слыхал? — И очень довольный, воскликнул: — И до чего обленился народ! Уже наперед знаю, что машины эти в первую голову разберет начальство!

    — Само собой, — важно сказал Мирон.

    Дядя спросил племянника:

    — Какую — что ни на есть завалящую — не мог прихватить сюда?

    — Будет.

    — Ну?! — удивился Симон. — Мне она, понятно, ни к чему: без нее в лучшем виде распоряжусь — куда овес, а куда навоз. А все-таки…

    Приятную беседу прервала гостья. Встала из-за стола, низко поклонилась хозяину, тетке Насте, старшему конюху.

    — Спасибо за хлеб, за соль.

    — Что так? — неприятно удивился хозяин. — Аль скучно с нами?

    Встал и Васька. Виновато улыбнулся.

    — Неотложное дело. Не обессудьте.

    — Ну, если так, — заскучав, сказал Симон. — Конечно, не в последний раз… А Матвейке я наказал завтра приехать с поля.

    В этот день он так и не узнал, что студенты справлялись в конторе насчет работы. Там же попросили машину и привезли развалившийся ходок на конный двор. И еще: не хотел Васька откладывать встречу с другом до завтра и отправился с Галей в поле.
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    Рыхлое одинокое облачко заслонило вечернее солнце и остановилось. Тени стали неприметны. Вдоль дороги тянулись валки скошенной травы, уже увядшей и пахучей. Березовые колки, перемежаясь с полянами, образовали здесь огромный лабиринт. Там, где трава была скошена, поляны были похожи на просторные горницы, в которых только что вымыли пол и застелили длинными свежими половиками.

    Шум трактора плутал в этом лабиринте, доносился то справа, то слева. Казалось, совсем рядом он, вот за этим леском, но нет, поляна пуста, и надо идти в другую сторону. «Да где же этот чертов Матвей?» — все чаще и нетерпеливей повторял Васька. От быстрой ходьбы он взмок, но только убыстрял шаг, словно трактор, как птица, мог упорхнуть от них. Галя совсем запыхалась, раскраснелась и только из упрямства не отставала от спутника.

    Трактор возник перед ними вдруг, громко прогрохотал напоследок и смолк. Матвей привстал, словно не узнал знакомую поляну.

    — Ты здесь, Матвей, значит, все на месте! — услышал он сильно изменившийся, но все-таки знакомый голос и крикнул так, что в перелесках троекратно прокатилось эхо:

    — Здесь!!

    Спрыгнул с трактора. Первой оказалась около него Галя. Протянула руку, деловито поцеловала в щеку (от неожиданности тракторист слабо сопротивлялся).

    — Васенька прав: ты гораздо симпатичнее его, Матвей. Он что-нибудь писал обо мне?

    — Н-нет.

    — А еще друг! — рассердилась она. — Меня зовут Галей.

    — Теперь припоминаю.

    — Все-таки писал… Ты бы знал, как я хочу пить!

    — Не умрет, — сказал Васька и обнял друга.

    И как будто не было долгой разлуки.

    Васька расправил плечи, вдохнул полной грудью.

    — Вот мы и в твоем царстве! Какие новости в нем?

    Матвей лукаво улыбнулся, величественно показал на березы.

    — Придворные приветствуют и низко кланяются вам. Оркестр, к сожалению, пришлось распустить по гнездам — кончился рабочий день. Зато ваш путь усеян цветами, а во дворцах накрыты столы!

    Он наклонился, отыскал в скошенной траве веточку спелой клубники и протянул ее Гале. Получилось это у него так ловко, что Васька покачал головой.

    — Я не удивлюсь, если у наших ног сейчас начнет бить родник.

    — Зачем? — Матвей куда-то показал. — Родник там, и, конечно, тебя помнит.

    — И одолень-трава и те березы?

    — Что-то осталось… Здесь все и вечное, и новое. — Тракторист вспомнил про Галю. — До родника минут десять ходьбы, но я могу принести.

    — Я выпью весь родник!

    Они пошли. Студент многое здесь узнавал, поэтому скуповатый рассказ о себе прерывал восклицаниями:

    — Узнаю сосну! Одинокую старую сосну! Ты помнишь, Матвей, как мы разбирали под ней собранные грибы?

    Или срывал цветок, близоруко рассматривал его.

    — Полевая горчица! Не чудо ли? — И совсем отвлекался: — Мы пытаемся воспроизвести ничтожную долю этого нерукотворного, а получается грубо, громоздко, как пчелиные соты из железобетонных блоков. Неживое повторить легче: молнию, алмаз, даже в какой-то степени — солнце. А вот это…

    — Когда-то твой коллега, прозябая в дырявых шкурах, мечтал о рукотворном огне, — улыбнулся Матвей.

    Васька рассмеялся.

    — Верно, Матвей. Пожалуй, нет смысла жалеть о поездах, которые отправятся после нас. Мы сели в свой. Да и оценка прогресса здорово зависит от нашего оптимизма… Ты с другой стороны подходишь к этой былинке. Чем она совершеннее с твоей точки зрения, тем больше ты стараешься угадать ее прихоти и заключаешь с ней великий договор: ты ей — жизнь, она тебе — свое совершенство. И я не знаю, когда без этого договора мы сможем жить. Таким образом, считай: я еще долго буду твоим нахлебником, Матвей… Да и не только в хлебе дело. А твое великолепное царство?..

    Старый сосновый бор теснился в лощине, поднимался на холм и уходил за горизонт. Неудобная земля спасала его. Пологий спуск в лощину начинался за первыми деревьями. Поляны и перелески остались наверху. И сразу все изменилось: вместо спокойной неяркой зелени и открытого неба здесь царил полумрак с коричневыми и серыми оттенками от стволов, камней, хвойной осыпи. Но вот проглянуло солнце, пологие лучи которого почти не касались теперь земли, и здесь обнаружилась зелень, только яркая, лучистая — заискрилась на вершинах молодых сосенок, на мшистых камнях. Вызолотились стволы старых сосен, а воздух в лучах оказался непрозрачным: желтые полосы света заслонили все, что скрывалось в тени. Тишина здесь была напряженной, чуткой: обломал Васька безжизненный сук у матерой сосны, и треск заметался по бору, будто и там где-то ломали сучья.

    В том месте, где спуск стал круче, обнажилась скала, и в ее основании, в небольшом углублении, бил ключ. Ручеек стекал на дно лощины, сквозь деревья просвечивала заболоченная поляна с редкими и малочисленными семьями берез.

    Где-то по дороге Матвей прихватил узелок с едой. Возле родника — место было обильно осыпано хвоей — присели. Тракторист развязал платок, расправил его, и скромная скатерть-самобранка явила недопитую бутылку молока, несколько ломтиков подзасохшего хлеба и кусок сала в крупных кристаллах соли. Еще была алюминиевая кружка, которую Матвей поспешил наполнить и протянуть Гале.

    После угощения у дяди Симона прошло немало времени, и Васька голодно потер руки.

    — Матвей, а ведь мы тебя объедим!

    — О чем разговор!

    — Грешна, люблю поесть, — со вздохом призналась Галя.

    По очереди запивали из кружки жесткую снедь.

    Матвей рассказывал о кузьминских новостях и совсем мало — о себе. Стеснялся Гали. Та слушала без особого интереса. Поэтому обрадовался, когда невдалеке промелькнула стайка коз:

    — Смотрите!

    — Козы? Дикие? — удивилась девушка.

    — Из зверинца сбежали, — буркнул Васька.

    — Сюда, к роднику, повадились, — рассказывал Матвей. — Штук восемь. Подойду, а они пулей от родника… А недавно заметил: стоят вон на том пригорке и глазеют на меня. Прогнал…

    — Зачем? — спросила Галя.

    — Опасно им еще привыкать к человеку.

    Матвей проводил их почти до деревни. Хотел увести друзей в свой новый дом и там по-настоящему отпраздновать встречу, но согласился с Васькой: на то будет подходящее время, студентов ждет дядя Симон.

    А Матвею очень хотелось остаться с ними, и он, наверное, впервые неохотно возвращался в поле.
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    Утром, едва поборов дремоту и наспех ополоснув лицо, Симон уселся за стол. Позвал жену.

    — Буди гостей и выставляй все на стол.

    Супруга молча поставила перед ним крынку молока, отрезала ломоть хлеба.

    — Даже интересно, — нехорошо улыбаясь помятым от похмелья лицом (вчера с Мироном засиделись допоздна), сказал конюх:

    — Лопай, если интересно.

    — Та-ак… — Закипая гневом, он встал. — Пошутить вздумала… А может, с Васькиной девки моду взяла? — Грохнул кулаком по столу. — Ставь все на стол, не то я!..

    — Проснулся! Давно на работе твои гости!

    Симон заглянул в горницу, обошел двор. Студентов не было.

    Племянника он нашел в конце деревни на столбе. В комбинезоне, опоясанный цепью, Васька приворачивал изоляторы. Увидев дядю, приветливо помахал рукой.

    Старый конюх присел на обочину дороги и долго не обращал внимания на Васькину болтовню. Наконец сказал:

    — Сукин ты сын.

    — Допустим, — удивился Васька. — Но почему?

    — Если твои машины думают не лучше, чем ты, их все до единой надо разбить вдребезги и свалить в помойную яму!

    Племянник начал протирать очки.

    — Мне иногда приходилось слушать это, но с более веской аргументацией.

    — Таких паршивых племянников еще свет не видывал!

    Васька обиженно промолчал. Старший Богаткин мрачно продолжал:

    — Сам управляющий вызвал меня и сказал: «Симон, к тебе едет племянник, твой родной и ученый племянник. Поэтому получай три свободных дня». Потом мне сказал Мирон: «Симон, гуляй три дня, а там посмотрим»… Подожди, не разевай рот!.. Тогда я сказал своей жене, а твоей тетке: «Настя, к нам едет Васька. Умри, а племянника угости, как надо!» Так я сказал жене, из слова в слово!

    — Действительно, черт знает что… — пробормотал сверху Васька.

    — Если ты не хочешь есть мой хлеб, значит, у тебя сквалыжная душа. Настоящий ученый человек не будет лазить по столбам и позорить своего дядю!

    — Совсем не в этом дело, — вяло возразил Васька и стал спускаться со столба.

    Откуда-то появилась Галя, обвешанная изоляторами и монтерскими когтями.

    — Шабашим. Пойдем гулять, — объявил ей жених.

    — И не подумаю.

    Васька озадаченно посмотрел на старшего родича и на этот раз решил угодить ему: отцепил от пояса тяжелую цепь.

    — У меня разговор короткий!

    — Так, Вася, так, — одобрил дядя.

    — Ой, горюшко! И кого полюбила я на свою погибель! — запричитала девица и жалостливо попросила: — Васенька, отойдем на минутку…

    Симон стал свидетелем короткой борьбы, в которой одно ухо племянника стало пунцовым. Плюнул с досады, но уже весело воскликнул:

    — Такой язвы еще свет не видывал!

    И совсем остался доволен, когда девица покорно сказала:

    — Гулять так гулять.

    Снова сидели за столом, на котором почетно, как символ неистощимости богаткинского гостеприимства, нетронутыми располагались банка морской капусты и бутылка с яркой наклейкой.

    Подоспел и старший конюх. Но странно медлительным оказался хозяин. Словно забыл, зачем пригласил гостей: поговорил о погоде, о том, как стараниями жены Настасьи на огороде все растет на удивление хорошо. А упомянув супругу, стал расхваливать ее на все лады — какая она работящая, кроткая, покорная — и обращался при этом к Гале. Та старалась показать, что принимает все к сведению.

    А Симон увлекся.

    — Если хотите знать, супруге моей генерал Зайончковский лично передавал с фронта привет.

    Тут и тетка Настасья, просияв от редких похвал мужа (пусть мотает на ус строптивая Васькина зазноба!), подтвердила:

    — Все правда, передавал.

    Может быть, Симон и не рассказал бы эту не особенно героическую историю, но видел, что гости теперь не отступятся от него.

    — Были мы в обороне под Орлом. Летом — не зимой: траншеи в рост, у пулемета уладили место, как в горенке. Каждому имуществу своя ниша — для сидоров, котелков, дисков. Даже нужничек в сторонке оборудовали, а для опоры две трофейные винтовки приспособили. И огонек хранили на весь взвод — сутками тлел фитилек из немецкой плащ-палатки. С ним весело: то и дело солдаты приходили прикуривать. Новость какую-нибудь скажут или сбрешут для потехи, ну и — поблагодарят… Однажды ночью сменил меня Батрашкин у пулемета. Я присел, задумался. Тепло, тихо — пулеметный огонь не в счет. Слышу, кто-то подходит. Не обращаю внимания. Известное дело: свои, за огоньком. И вдруг: «О чем задумались, товарищ боец?» Голос какой-то особенный. Э, думаю, не из простых! Вскакиваю: генерал, командир дивизии! Ну и, как положено, отвечаю: «О Насте, товарищ генерал! Докладывает рядовой Богаткин». Комдив положил мне руку на плечо и говорит: «Хорошо, товарищ Богаткин. Отдыхайте». Сам пошел дальше. С ним было человек пять. Последним шел старшина нашей роты. Остановился около меня и таким противным голосом, но чтобы никто не слышал, передразнивает: «О На-асте… Лопух! «О победе» — должен отвечать. Смотри у меня!»… Перечить нашему старшине — все равно, что врагом себе быть… Под утро сменил я Батрашкина. Развиднелось. Смотрю: комдив возвращается. Не успел я доложить, а он: «Так о чем думаете, товарищ Богаткин?» И опять я ляпнул, о чем думал: «О Насте, товарищ генерал!» И вижу, как старшина мне тайком кулак показывает. Сразу поправился: «И о победе тоже, товарищ генерал». Комдив посмотрел на старшину, улыбается: «О Насте, так о Насте. Ведь и за нее фашистам мало не будет, товарищ Богаткин?» — «Так точно, говорю, мало не будет!» — «Напишите, говорит, ей большой привет от меня». В тот же день написал… Уважительный был генерал.

    — Через мужа, стало быть, уважение, — разъяснил старший конюх. — Жена моя первая…

    Но о своей первой жене Мирон не рассказал: появился тот, кого нетерпеливо ждал Симон. Парадный вид Матвея, наверное, особенно польстил хозяину — даже вышел навстречу гостю.

    — Это ничего, что ты припоздал, Матвейка. Значит, так тебе было надо. А мы тут побеседовали…

    Старшему конюху понравилось и это пристойное замечание, и щегольский вид тракториста, поэтому он второй раз сказал студентам:

    — Мы здесь тоже в курсе.

    Теперь Симон засуетился, словно хотел наверстать упущенное время. Мирон прислушался к молодым — что-то смешное невеста рассказывала о Ваське — и важно молчал.

    В избе становилось совсем жарко. Занавески только наполовину заслоняли окна, и, казалось, не накурено было, а все на столе дымилось от солнечного зноя. Пили и закусывали вяло. И тогда тетка Настя сказала почти трезвому Симону:

    — Отпустил бы молодых-то на вольный воздух.

    — А пускай, — неожиданно легко согласился хозяин. — Мы с Мироном подождем. День длинный.

    После избы даже полуденный воздух показался свежим. Матвей предложил спуститься к реке, но Васька пожелал пройтись по улицам и, хотя бы издали, посмотреть на старую школу. Тракторист согласился неохотно: ни к чему бы праздно мозолить глаза деревенским в это неурочное время. Был прав и в другом: не успели пройти квартал, как один из каких-то Богаткиных настойчиво стал зазывать к себе и не хотел слышать никаких отговорок. Дома родственников стали обходить стороной.

    Возле школы встретили старую уборщицу Михеевну. Едва ли помнила она Ваську, но, видно, привыкла к таким посещениям. Снимая амбарный замок со школьной двери, рассказывала:

    — Приезжают, не забывают. На той неделе лейтенант был, Григория Мануйлова сын. А с ним — Верка Богаткина, Матренина старшая. На самолете, говорят, кондуктором устроилась. И верно: оммундировка на ней. И не пожалеет, дуреха, свою головушку!.. А Евграф-то Иваныч помер. Как же, в прошлом году! И не летал, а помер Евграф Иваныч… А Розалия-то на старости лет замуж выскочила. За разведенца. Страм…

    Многое может измениться в школе — не пройдет больше по ее коридору сгорбленный, в неизменных валенках, добрейший Евграф Иванович, старшеклассники перешли учиться в новое светлое здание, завхоз школы — развеселая вдовица из эвакуированных — попытала семейного счастья и поселилась с супругом в школьной пристройке — многое может измениться, но запах старых стен узнают ее бывшие питомцы по первому вдоху через много лет, хотя все перекрашивалось и перебеливалось много раз. Поэтому и парни невольно переглянулись, едва переступив стертый порог.

    В крохотной учительской гардеробной Васька раскрыл грубоватый деревянный шкаф. Осмотрел многочисленные надписи на внутренней стороне дверцы и, достав карандаш, вывел свою: «Были в лето 1967. М. Шмелев, В. Богаткин». Галя заметила:

    — Сей шкаф в качестве мемориального не очень надежен, но у нас не было и такого.

    Потом они снова шли по улице.

    Впереди неторопливо катила детскую коляску молодуха. Какая-то особенная женственность ее фигуры в простоватом и тесном платье привлекла внимание студента, и он осторожно сказал:

    — Блестящий этюд: счастливое материнство.

    Галя ревниво глянула на него — разгадала эту осторожность, — но сказала в тон:

    — Какая спокойная удовлетворенность! Кажется, в ней все гордо говорит: смотрите, я произвела на свет человека.

    — Разве она не права?

    А Матвей узнал Зойку. Поэтому разговор студентов показался ему обидной болтовней.

    — Ничего вы не знаете! — неожиданно резко сказал он.

    — Разумеется, не знаем, — удивился Васька и замолчал.

    Поравнялись с Зойкой. Увидев парней, она опустила голову. Чтобы отстать, совсем замедлила шаг. Матвей и не думал задерживаться около нее, но и молча пройти было невозможно.

    — Здравствуй, Зоя, — сказал он так, словно встречался с ней каждый день.

    Она только кивнула и стала смотреть в другую сторону. Когда уже не могла слышать разговор, Матвей сказал:

    — Ей очень не повезло. Многие говорят, что виновата она сама. А она прыгнула в воду, не зная, что не умеет плавать.

    Они вернулись в дом Симона, где их с нетерпеньем ждали.
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    Неукротимое гостеприимство, которое с благословения непосредственного начальства Симона неизвестно когда могло кончиться, заставило студентов поторопиться с подарком, случайно упомянутом в первый день приезда. Не без умысла готовил Васька этот подарок дяде. На вид устройство было весьма простое: небольшой ящик с матовым оконцем, кнопкой и электрическим шнуром. Бросалась в глаза аккуратная нерусская надпись на нем, которая, как сразу определил Матвей, никакого отношения к ящику не имела — слова Эйнштейна на немецком языке:

    
     «Господь бог коварен, но не злонамерен».

    


    На третий день студенты решительно отказались от хмельного застолья, а вечером торжественно вручили хозяину подарок.

    — Что это? Уж не та ли машина, что думает? — не веря, спросил дядя.

    Васька объяснил:

    — Дядя Симон, в этой машине заложена правильная программа твоей жизни…

    — Она у меня и так правильная, — заносчиво прервал конюх.

    — Машина спорить не будет. Посоветует, а там — твое дело.

    — Ну, если так… а спорить у меня и без нее есть с кем.

    Дядя пожелал сейчас же проверить машину и с опаской нажал кнопку. Внутри что-то зашипело, и экран засветился четкими буквами. Симон небойко прочитал:

    
     «Употреби, что желаешь, но в меру».

    


    Он подумал, спросил племянника:

    — Ты как смекаешь — на нее можно положиться?

    — Вполне.

    — Я тоже так думаю, — заключил дядя.

    А на кухне Васькина подруга накрывала ужин и будто заранее знала, что посоветует старшему Богаткину машина: выставила бутылку болгарского.

    …Из-за стола Симон вышел неудовлетворенным. Скучая, прошелся по горнице. Признался племяннику:

    — Неясность в голове насчет дальнейших действий.

    Васька кивнул на машину.

    — Валяй.

    Машина посоветовала:

    
     «Выбрось из головы то, о чем думаешь. В кино ходят не последние люди».

    


    — Ясно, — без энтузиазма сказал Симон и велел онемевшей от удивления тетке Насте собираться в клуб.

    Едва супруги ушли, как студенты отметили свою маленькую победу бурным твистом. Не без основания полагали, что трезвая логика нехитрой машины оградит их от лишних забот хозяина дома.

    И почти не ошиблись.

    Из клуба Симон пришел полный впечатлений. Высказал племяннику замечание редкое и неожиданное:

    — Я так думаю: картину надо кончать похоронами.

    — Почему? — заинтересовался племянник.

    — Чтобы была полная ясность. Показали, как человек воевал, переживал любовь, вернулся с фронта… А дальше-то что?! Всякому интересно, как у него получилась дальнейшая жизнь: как поженился, сколько детишек народил, житьишко как, заработок — и так до конца жизни. Поставили крест на могиле — кончай картину. Все расходятся по домам без вопросов.

    — А если бы тебя в фильме показали? Заранее пришлось бы хоронить?

    Дядя с сожалением посмотрел на Ваську.

    — Я бы на твоем месте не стал задавать такой вопрос. Он, твой вопрос, глупый, как жеребенок на втором месяце… К примеру, показали бы, как я трех немок от смерти спасал — очень душевная была бы картина. А в конце бы написали: «В данный момент бывший рядовой Симон Богаткин жив и здоров, работает конюхом в колхозе, женат на супруге Настасье, имеет свой дом». Ну, и обязательно адрес для желающих.

    Перед сном дядя подошел к машине и узнал:

    
     «Долгожители обладали крепким и здоровым сном».

    


    — Правильно, — сказал он.

    И очень скоро проникся уважением к безответной машине. Хотя она во многом стесняла его свободу, но с каждым днем крепло его убеждение в доброте и разумности ее советов. Даже ночью подходил к ней и с удовольствием читал:

    
     «Спокойной ночи, Симон Пантелеевич!»

    


    И действительно, быстро засыпал.

    Тетка Настасья, заметив добрую перемену в муже, накрыла диковинный ящик красивой салфеткой и, издали показывая его соседкам, рассказывала удивительные вещи.

    Васька же отстоял тот образ жизни, который был обдуман им и его спутницей еще задолго до каникул.

    Только один раз он был нарушен неожиданно и грубо.

    Как-то в полночь Симон разбудил племянника, привел в горницу и с таинственным видом показал на ящик. На экране светилось:

    
     «Употреби, что желаешь, но в меру».

    


    И без того сердитый за прерванный сон, Васька скривился, как от зубной боли. Покрутил пальцем у лба.

    — Понимаешь, она не того…

    — Сам ты дурак, Васька, — убежденно прошептал дядя. — Я ее знаю лучше тебя. Зря она не скажет, помяни мое слово. Здесь какой-то смысл. Обязательно какой-то смысл…

    Подумав, племянник с тяжелым вздохом согласился:

    — Пожалуй…

    Став жертвой собственной затеи (дядя не таков, чтобы в одиночестве последовать совету машины), он смирился. С отвращением пил содержимое глиняного кувшина и жалел о потерянном дне, который должен был наступить еще не скоро. Но уже злорадствовал, твердо решив, что дядя больше никогда не прочтет «Употреби…»

    Тетка Настасья покорно накрыла стол и только дивилась ночному происшествию.

    В горнице с отверткой в руках Галя с ожесточением терзала внутренности коварного ящика. Тетке Насте объяснила коротко и сердито:

    — Сглазили!

    …С рассветом зашел старший конюх и объявил, что у Симона начинается очередной отпуск, так как на его место уже заступил провинившийся шофер, родич Ванька Шумов.

    Дядя, торжествуя, посмотрел на племянника и сказал начальству:

    — Мирон, ты бы мог об этом не говорить. Мирон, об этом я знал.

    Так власть в доме перешла Ваське, а может быть, его хитрой девке. Ни Симону, ни тетке Насте эта власть не была в тягость. Только в какой-то праздник дядя взбунтовался: машина племянника не хотела учитывать этого обстоятельства. Но пришел старший конюх и пригласил всех к себе в гости, а Васька объяснил, что такие приглашения машина одобряет.

    За столом Симон говорил начальнику:

    — Мирон, если на твое место поставить Ваську, из него получится паршивый работник. Ему не отличить оглобли от дышла. Но он не пойдет на твое место, потому что у него есть свое дело… И если он со своей зазнобой целыми днями торчит на столбах, значит, будет своим человеком за столом и не скажет, что от нас за версту несет конским потом.

    — Не скажет, — подтвердил Мирон.
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    Дядя Егор был зван в новый дом Шмелевых по случаю приезда ученого друга Матвея, Василия Богаткина. Не держал старик в памяти невеселую историю с постройкой дома. Да и достаток в дом шел теперь не случайный: от Матвея. На новый костюм нацепил ордена, побывал в парикмахерской и был принят не менее почетно, чем вдовий сын Васька.

    Впрочем, о том, как принят был Васька, следует сказать особо, поскольку и здесь не обошлось без проявления оригинального богаткинского характера.

    Матвей опрометчиво поручил делать приглашения дяде Симону. Конюх посвятил этому делу день, вечер и, разумеется, не отказывался от угощения тех, кому он оказывал честь. Поэтому число приглашенных угрожающе росло. Но и это не было бы так огорчительно, если бы сильно подвыпившему Симону не взбрело в голову объявить, что Васька женится. Скорее всего он первый поверил своей выдумке.

    Таким образом, половина гостей пришла на свадьбу и, конечно, с подарками. Эти подарки по обычаю раскладывали в передней комнате на кровати, дабы не только молодые, но и приглашенные могли их оценить по достоинству. Вторая половина гостей была сконфужена. Кто-то тайком побежал в магазин, кто-то успокоил себя тем, что в известный момент свадебной церемонии щедро швырнет на пол деньги (а жених с невестой их подметут).

    Только хозяин да студенты, которые пришли в числе последних, ничего не подозревали.

    Васька еще с порога увидел много людей, обратил внимание на то, что разговор с их появлением тотчас прекратился и польщенно сказал Гале:

    — Наш Матвей явно переборщил. Не много ли чести?

    Гости молча и почтительно расступились. В передней комнате студентов ждал важный родич — Петр Прохорович.

    — Вася и Галя, — с чувством сказал он, — поздравляю вас от имени…

    — Не стоит, Петр Прохорович! — запротестовал Васька. — Ни от имени, ни по поручению. Честное слово, неудобно!

    — Сбил меня, негодник! — с веселой досадой воскликнул председатель. — В общем, с законным браком вас!

    Васька потрогал очки.

    — Нас? С законным? — Озадаченно помолчал. Потом спросил шепотом: — Дядя Симон сказал?

    — А… что?

    Симон стоял рядом. Был он серьезен и торжествен нисколько не меньше других, но под суровым взглядом племянника несколько сник.

    — Дядя Симон! Выйдем, поговорим.

    — Вот и я о том же, Вася, хотел тебе…

    — Да пошевеливайся! Дело срочное, — грубо подтолкнул студент родного дядю. Остальным озабоченно объявил: — Извините, неотложное дело.

    В сенях Васька схватил старшего Богаткина за грудки и основательно тряхнул его.

    — Милый дядя, шутки бывают разные, а за эту тебя полагается отходить этой… супонью.

    — Чересседельником, — поправил Симон.

    — Допустим. Сейчас ты пойдешь и объявишь всем, что свихнулся от пьянства, и никакой свадьбы не будет.

    Дядя покачал головой.

    — В том-то и штука, Васька, что свадьба будет. Ты — Богаткин и весь в меня. А у нас завсегда так. Об этом я еще вчера подумал…

    — Ты пойдешь и скажешь!

    — Ты подумай своей головой, Васька, — убеждал Симон. — Жениться ты все равно будешь. Об этом и девка твоя говорит. Значит, тебе уже все равно, а нам не все равно: я полсотни отдал за рубахи тебе в подарок. Такие рубахи я сам не носил. Прохорыч отвалил сотню за самый лучший фотоаппарат. Феня-повариха пожаловала четвертную за одеяло. Мирон к зиме заколет свинью и пошлет тебе. А другие?.. Вот какое дело, Вася, — заключил конюх.

    — Ты… старый хулиган!

    Рядом не то всхлипнула, не то рассмеялась Галя. Симон испуганно втянул голову в плечи, торопливо зашептал:

    — Если тебе, Вася, все это не по душе, то такое больше не повторится. Это я тебе говорю!

    И тут перед ним оказалась Галя.

    — Дядя Симон, немедленно разыщи Матвея! Может, он меня возьмет?

    Конюх просиял.

    — Матвейка? Возьмет! И думать нечего!

    — Черт вас подери! — с сердцем сказал Васька.

    Он схватил за руку невесту и потянул ее в дом.

    И опять они прошли мимо молчаливых и теперь несколько озадаченных гостей, остановились перед председателем.

    — Петр Прохорович, — обратился к нему Васька, — ты хотел нам что-то сказать?

    Так началась эта на редкость веселая и многолюдная свадьба в новом доме Матвея.

    …Нехорошо хозяину уединяться во время веселья. Загрустил? Позавидовал счастью друга? Гости обязательно заметят и осудят. Кому, как не Матвею, неотлучно сидеть рядом с молодыми и всему задавать тон?

    Поэтому дядя Егор и отправился за ним в спаленку.

    — Не дело, Матвей, гостей бросать… Да здоров ли ты?

    Парень лежал на кровати лицом к стене.

    Старик подошел, наклонился.

    — Смеешься… Да что с тобой?

    Матвей порывисто поднялся, силой усадил рядом с собой старого друга.

    — Болен, дядя Егор! Страшно закружилась голова… И боюсь: вдруг опять упаду, и будет ужасно больно?

    — Вроде бы не пил…

    — Сейчас все поймешь.

    Матвей подал письмецо. Дядя Егор прочитал:

    
     «Матвей!

     Я знаю, что тебя нет, что ты мне приснился. Разве я могу думать иначе?.. А сейчас мне снится твое поле, и я удивляюсь: откуда я его так хорошо знаю?

     И тогда мне хочется хоть немного яви.

     Катя».

    


    — Вот и ладно, — удовлетворенно сказал дядя Егор. — Здесь же ясно сказано: теперь не упадешь. Значит, проверила себя… Ну, пойдем к столу. Зачем прятать радость от людей?
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    Ганьшин нес к Даниловой избе доски. Перед окнами бросил их, сел на завалинку отдохнуть.

    Тут и подошел к нему Нестеров. Наверное, подумал: «Что еще нужно этому человеку от печального жилища слепого?»

    А Ганьшин с надеждой спросил незнакомца:

    — Интерес к избе имеете?

    — Пожалуй, — неопределенно сказал журналист.

    — Против постояльцев ничего не имею. В избе еще жить можно.

    — Где уж в ней жить!

    Ганьшин с сожалением посмотрел на добротный костюм незнакомца («не иначе, как учитель») и неуверенно возразил:

    — Простому человеку вполне можно… Или, к примеру, учителю. — На всякий случай предупредил: — А то ведь заколочу. Последние доски со двора посбирал… А учителю здесь будет спокойно.

    — Не учитель я, — невесело усмехнулся Нестеров.

    — Тогда другой разговор, — разочарованно сказал дорожный мастер и, потеряв интерес к собеседнику, стал закуривать.

    Нестеров догадался, с кем имел дело.

    — Со стариком хлопотно?

    Ганьшин удивился.

    — С Данилой? В курсе, стало быть… Есть маленько. А старичок — ничего. Опять же пенсию платят. Вчера принесли… Хороший человек не в тягость… Знаете, стало быть, Данилу?

    — Знаю.

    — Старичок — ничего… А изба — что? — Ганьшин с ожесточением вырвал из стены кусок гнилого дерева. — Я бы, язви ее, вмиг разнес! Срам нонче в такой избе жить! А на этом месте… Эх, кабы лесу! Каждой своей девке по дому бы срубил!

    — Колхоз строит.

    — Строит, — согласился Ганьшин. Вздохнув, объяснил: — Девки у меня. Кто в мое положение войдет? Я бы каждой гнездо устроил. Сил хватит! — Помолчал и наставительно заключил: — У каждого своя печаль, каждый о своем думает.

    Нестеров вспомнил грустную историю его дочери, Зойки, и ничего не возразил. И в своем очерке, теперь уже почти готовом, он бережно расходовал слово. Многое решает сама жизнь, как решила она его неоконченный спор с Прохором и Данилой. Надо ее знать, а не выдумывать. Тогда тление Даниловой избы не будет стыдливым открытием. Не омрачит весну, не задержит цветение уцелевший на дереве прошлогодний лист.

    Он выбрал улицу, по которой не ходил с детства. Редкие дома он узнавал в зелени молодых тополей. Деревенская улица простодушна и искренна. Он помнил ее больной и печальной, с забитыми окнами, с пустырями, вместо домов; помнил, как она ожила доброй надеждой, и в замшелых постройках зажелтело свежее дерево; помнил ее в затянувшемся ожидании — это тогда нетерпеливая рука дала жизнь тополям.

    Понимал ее и сейчас: она не хотела ни грустить, ни ждать.
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    Когда «Волга», настойчиво сигналя, стала обгонять, Матвей почувствовал недоброе. Так и есть: загородив дорогу, она заискрилась в лучах фар. Около нее, заслоняясь руками от слепящего света, стояли настороженные люди. Матвей затормозил. Люди тотчас оказались где-то рядом.

    — Что случилось?

    — А ты выйди, посмотри, — послышался из темноты раздраженный голос.

    Шмелев устало сполз на подножку, тяжело спрыгнул на асфальт. Люди — их было четверо — подвели его к «Волге». Они были молодые, непросто одетые, курили дорогие сигареты.

    Вот и причина вынужденной остановки: бок «Волги» был обезображен глубокой вмятиной. Матвей даже прикинул стоимость ремонта: рублей тридцать.

    — Я, что ли?

    — Свидетели! — Раздраженный голос принадлежал маленькому человеку, видимо, хозяину машины. Было видно, что он приготовился к скандальному разговору. Его короткий плащ по-детски топорщился, и сам он чем-то напоминал воробья в драке. — У меня трое свидетелей!

    Остальные утвердительно закивали.

    — Может, не я? — безнадежно спросил Матвей, потому что несколько минут назад ловил себя на том, что засыпал за рулем. И не спросил бы, не будь этих хмурых, неприязненно смотревших на него свидетелей.

    — Пойдем!

    Около его машины зачиркали спички. На прицепе нашли следы голубой краски.

    — Значит, я, — устало согласился Матвей.

    Было видно: люди не ждали такого легкого признания. Оттого маленький человек растерялся.

    — Что же будем делать, приятель?

    — Не знаю, что и делать…

    Один предложил:

    — Пусть платит рублей двадцать — и дело с концом.

    — Ты думаешь? — усомнился хозяин машины. — А если с меня слупят больше?

    — Проси больше.

    — Но — сколько?

    — Думаю, рублей тридцать, — сказал Матвей. — Но денег нет с собой… Да и с зерном я…

    Хозяин озадаченно молчал.

    — Тридцать — деньги. Соглашайся, Вадим. Спать хочется! Бери адрес — и едем.

    — Не знаю, право…

    Матвей достал документы. Это немного успокоило маленького человека. Записали номер машины, адрес.

    Напоследок хозяин машины словно вспомнил:

    — Ты, часом, не под хмельком?

    Но его оборвали:

    — Брось, Вадим! Устал человек.

    Матвей виновато улыбнулся.

    — Верно.

    Они пошли, но в темноте еще о чем-то говорили. Затем один вернулся.

    — Послушай, парень: пожалуй, мы за тебя рассчитаемся.

    — Зачем? — пожал плечами Матвей. — Не надо.

    — Ну… как знаешь.

    «Волга» уехала.

    Спать теперь не хотелось. Только усталость, неприятная, с головной болью, овладела им. Перегнал машину на обочину (ну, конечно, ехал левой стороной и прижал «Волгу» к кювету), прилег на сиденье. Хотя беда уже случилась, а путь далек, надо соблюдать шоферский закон: одолевает сон — вздремни, другого выхода нет.

    Звезды с трудом пробивают густую мглу. Кажется, что от их мерцания доносится какой-то шелест, и этот шелест навязчив. Но это от усталости шумит в голове. В дверцу тянет сентябрьским холодком, но встать, поднять стекло теперь неимоверно трудно. Вторая ночь без сна.

    Позавчера Петр Прохорович вызвал прямо с поля: «Поезжай в обком. — Зачем? — Слышал, с делегацией за границу едешь. В Болгарию… Нет, не сразу: в обкоме и узнаешь, когда и как…»

    В обкоме приняли хорошо. Спросили: согласен ли, а если согласен — нет ли каких просьб? Еще бы не согласен! Спасибо за честь…

    Тем же днем успел бы вернуться домой, но не вытерпел: отыскал в справочнике номер телефона Нестеровых и позвонил. Услышал голос Ивана Дмитриевича. Тот будто ждал звонка: «А ведь ты мне нужен, Матвей! Немедленно приезжай!»… И совсем не нужен был, а опять играли в шахматы, пока не пришла из института Катя.

    Спокойная, худенькая, она разговаривала с ним, как старшая (заканчивала последний курс института, и было в ней уже что-то от учительницы). Только в оживленном разговоре за столом, повеселев, утратила это старшинство. Ходили на последний сеанс в кино, а потом бродили по ночному городу… Что ж, очень важное обстоятельство (наконец-то!) заставило его остаться и на второй день у Нестеровых…

    Приехал домой поздно вечером. Заглянул в правление колхоза и застал там озабоченного Петра Прохоровича: «Худо, Матвей, с машинами! Шерстобитов оставил посередь дороги машину с зерном — занемог. Как быть?.. А хлеб идет!» Не случайно заговорил он: у Матвея водительские права. Уговаривать председателю не пришлось, да и не стал бы. Только, напутствуя, чувствовал себя виноватым: «Вижу, с дороги умаялся, да по холодку проскочишь. Ночью дорога спокойная…» Слишком спокойная, Петр Прохорович, оказалась дорога. Любую усталость превозмог бы, только не дремоту…

    Сон не приходит. Еще пару минут — и в дорогу.

    Вот и они прошли. Матвей поднялся. Руки будто не его, слушаются плохо, но дело свое знают. Машина плавно набирает скорость. В лучах фар глаза четко различают дорогу.

    …Впереди кто-то идет. Матвей скорее чувствует это, чем видит, и очень рад ночному путнику. И уже различает: идет солдат. Наверное, совсем молодой: шинель на нем сидит нескладно, пилотка надета слишком прямо и глубоко. Идет он ни быстро, ни устало, а той спокойной поступью, которая рассчитана на долгий путь. И, кажется, совсем не замечает сзади машину.

    Матвей поравнялся, затормозил. Широко распахнул дверцу и, удивляясь своей радости, предложил:

    — Может быть, подвезти, служивый?

    Солдат на миг задумался.

    — В самом деле, почему бы нет? Дорога длинная, ночь…

    Потом он сидел рядом и молчал. Матвей украдкой косился на него, но не решался заговорить первым. Что-то подсказывало ему: не случайно встретился ночной путник в солдатской шинели. Иначе зачем бы шагать ему по ночной темени вдали от жилья? Чутьем угадывал Матвей, что знает этого парня, хотя напрасно старался разглядеть его лицо.

    — Ну, о чем думаешь, Матвей?

    Судя по голосу, тот лукаво улыбался.

    «Знает», — мысленно подтвердил догадку Матвей. Почему-то сказал:

    — Научный факт.

    — Допустим… Ты большой фантазер, Матвей. Впрочем, это и хорошо: поговорим без лишних объяснений… Ты еще не узнал меня?

    — Узнал. Ты — Саша Семенихин. Сын дяди Егора.

    — Верно. Вот мы и встретились… Ты не гляди в мою сторону. Зачем тебе мое лицо? Даже отец забыл его, когда стал думать, что я похож на тебя… Я тоже это знаю. — Солдат помолчал. — Хочу спросить тебя, Матвей… Хорошо тебе? Ты знаешь счастье?

    — Конечно. Знаю… Только не я, а ты заслужил его…

    Солдат перебил:

    — Не думаешь ли ты, что я завидую тебе?

    — Нет. Я жалею, что не родился вместе с тобой.

    — Зачем об этом? Твой друг сказал бы, что мой поезд ушел раньше… Но я доволен. Ведь в минуту опасности ты не будешь ждать, когда тебя позовут?

    — Нет. Как ты, когда пошел добровольцем.

    Матвей почувствовал прикосновение руки Солдата.

    — Я верю. И рад, что тебя встретил отец… Но жизнь есть жизнь, и в мелочах иногда досаждают неприятности. Сегодня заснул за рулем. Кто виноват?

    — И это знаешь… Я виноват.

    — Ну, не совсем так.

    — Шерстобитов не дотянул смену: с сердцем у него. А хлеб идет.

    — А хлеб идет! — радостно повторил Солдат. — Великолепно: хлеб идет! Кто из живых, если он добрый и честный, не позавидует твоей усталости сейчас, в этой кромешной тьме!

    Не сразу отозвался Матвей.

    — Я рад, что ты доволен. Для меня это очень важно… Да, руки у меня сильные… Но как я сверю с тобой силу своего духа? Ты с гранатой пошел на вражеский танк.

    — Я повел в атаку. Я был впереди. В этом — все, — сказал Солдат. — Ты сам думаешь об этом, только свои мысли проверяешь на мне! Да и отец говорил тебе об этом… А знаешь, некоторые меня боятся. Наверняка думают: «Какое дело до нас этому беспокойному Солдату? Его время прошло».

    — И будут бояться. Всегда.

    Впереди неожиданно возник город. И по тому, как четко белели громады зданий, было видно, что наступал рассвет. Город еще мерцал созвездиями огней. Он заслонял весь горизонт корпусами, домнами, дворцами и, казалось, не засыпал в эту ночь.

    Матвей показал на город.

    — Ты таким представлял его?

    — Наверное, я не мог представить его таким, — с сомнением сказал Солдат, — но он прекрасен.

    Матвей отрывает взгляд от дороги, надеясь в утреннем сумраке все-таки разглядеть лицо путника… но того уже нет рядом. Он хочет остановить машину, но тормозная педаль проваливается под ногой до отказа, а дорога все стремительней мчится навстречу…

    И проснувшись, он еще давит ногой на дверцу. Сердце бьется часто, вздорно, как плохо отрегулированный мотор на холостом ходу. Кругом тьма, но спокойная, знакомая. Звезды горят ярче, и стало совсем холодно.

    Матвей улыбнулся, закрыл глаза. И виденное вновь повторялось четко и удивительно.

    Сзади нарастал шум моторов. Матвей был уверен, что это идут машины с хлебом. Первая остановилась. За ней — еще две. На дороге стало светло. Подошли незнакомые шоферы.

    — Эй, браток, загораешь?

    — Все в порядке!

    Шоферы переглянулись. Один, постарше, покачал головой.

    — Все ясно. Улыбается, как блаженный. — Холодно спросил: — Много выпил?

    — Что вы, ребята… Авария небольшая была — это верно.

    — И улыбается! — не веря, с раздражением сказал пожилой.

    Пришлось Матвею выйти из машины и рассказать о том, как его одолевала дремота и он задел «Волгу». Даже показал следы на прицепе.

    — Ну задремал, ну задел, — удивлялся шофер. — А отчего веселый такой?

    — Человека одного подвез, — уклончиво ответил Матвей. — Разговорились…

    — Подкалымил, что ли?

    — А ну вас! — с досадой сказал он и полез в кабину. — Трогаем!

    Он включил фары, и в этот момент молоденькая березка у обочины высыпала на асфальт бронзовые листья. Легкий вихрь тотчас подхватил их, закружил и поспешно увел от света. А ствол березки, почти обнаженный, белым сиянием разорвал и оставил позади себя тьму. В небе поблек холодный блеск звезд. Матвей тронул машину, и тень побежала по недавно вспаханному полю. А потом побежали вторая, третья тени — это двинулись задние машины.

    Где-то далеко упрятанное солнце начало высвечивать край неба. Наступало утро.

    И скоро, теперь уже наяву, на горизонте возник город.
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    Деревенскую родню Фарид Валеев угадывал по робкому стуку в дверь: кунашакские гости почему-то не доверяли звонку, Только дядя Шовкат нажмет кнопку и не отпустит, пока в дверях не покажется перепуганное лицо хозяина или хозяйки. А те, что робко стучали, были или незнакомыми, или полузабытыми и прежде, чем войти в квартиру, как пароль, объявляли о своем родстве:

    — Это ты Валеев? Моя сестра за Абдуллой Валеевым, твоим двоюродным братом. Здравствуй! Старая Гульфия передает тебе привет.

    В коридоре присматривали уголок, чтобы, не стеснив хозяина, сложить там свои мешки, да и сами готовы были обосноваться тут же, потому что без приглашения хозяина успевали мельком заглянуть в комнаты и, приняв к сведению их великолепное убранство, решали, что не стоит обременять дальнейшими заботами городского человека. Фариду битый час требовалось уговаривать, чтобы гости разделись и не развязывали бы мешки с недельным запасом провизии, а садились за хозяйский стол.

    В эти встречи Валеев не становился своим человеком, хотя усердно доказывал, что городское благополучие достается инженеру-металлургу куда более беспокойной и знойной работой, чем посевные и уборочные авралы кунашакских механизаторов. Благодарные родичи уезжали, получив после настоятельных просьб вежливое обещание насчет ответного визита.

    Инженер не верил в свои обещания, пока не купил автомобиль. И тогда предложенная путевка в дом отдыха представилась ему самым убогим вариантом из всех планов на отпускное лето и без колебаний была отвергнута.

    Первое время общения с «Москвичом» было приятно, как медовый месяц. Холеные бока машины могли сравняться только с синью кунашакских озер, память о которых хранилась с далекого детства, а резвостью она не уступила бы пресловутому коню из сомнительных рассказов дяди Шовката. Дядя этот, чаще других и без особых причин наезжавший в город, утверждал, что до коллективизации имел собственного коня (табор цыган на коленях умолял продать скакуна), на котором от Кунашака до Челябинска мог доскакать хорошей рысью ровно за полтора часа… Можно подумать, что у него тогда были и собственные часы. Впрочем, это не самое удивительное, о чем мог рассказать бывалый дядя Шовкат.

    Словом, инженер первые дни влюбленно крутился около машины, обхаживал и обкатывал ее более осторожно и внимательно, чем этого требовала инструкция. Каждый день выводил на короткие и восторженные прогулки. При этом благоразумно пристраивался к какому-нибудь самоходному устройству, предназначенному что-то поднимать или укатывать, для которого движение было тяжким наказанием. Охотно следовал за похоронными процессиями. Тогда легкая грусть и всепрощающий взгляд регулировщика на перекрестке настраивали его на философские размышления.

    Но очень скоро почувствовал, что десятки неиспытанных лошадиных сил в моторе все больше тяготятся осторожностью хозяина. И вот уже с легкомыслием и самоуверенностью новичка стал он брать многочисленные барьеры в виде запрещающих знаков и светофоров.

    Когда проколы в водительском талоне стали угрожающими, он, наконец, переехал городскую черту и на проселочных дорогах познал истинную свободу движения.

    Тогда и вспомнил своих деревенских родичей.

    Где-то далеко в стороне от Северного шоссе была деревня Сураково. Впрочем, название это ровным счетом ничего ему не говорило. Случайный попутчик не только помог ему отыскать деревню, но и указал дом, владельцами которого были тоже Валеевы.

    Инженер не сомневался в том, что попал к родственникам, хотя родство могло оказаться самым отдаленным. Появившейся в воротах пожилой женщине (помнил, с чего начинали его деревенские гости) сразу назвал своих отца, мать, деда и был узнан с удивлением и радостью. Хозяйка (это была жена погибшего на войне дяди) завела его в дом и растерянно объявила, что сыновья и снохи на работе. Расспрашивать она постеснялась, да и думала в тот момент главным образом о том, как угостить гостя, редкого родственника. Выставила на стол крынку молока. Он попил молока. Предложила клубники, собранной утром. Гость не отказался. Тогда она надолго исчезла из дома, и инженер, подождав, наверное, в полной мере мог бы оценить ее гостеприимство, но тут появился дядя Шовкат.

    И не один, а с древней Гульфией. О своей прабабке инженер наслышан был довольно, поэтому на ее скупой кивок поклонился с подчеркнутой почтительностью. Выражение же лица дяди говорило о том, что явились они с каким-то срочным делом. И верно: бывалый человек озабоченно потребовал, не откладывая, ехать в Курбаново к старому Искандару, который был (и о нем Валеев был наслышан довольно) родственником, депутатом, исцелителем (главным образом лошадей), гармонистом — и вообще почтенным человеком.

    О причине срочной поездки Шовкат почему-то умолчал, и у гостя мелькнуло сомнение, едва ли старой Гульфии приспичило отправляться к Искандару. Она даже не рассмотрела около двора новый «Москвич», а сейчас, казалось, совсем безучастно клала в беззубый рот клубнику. Скорее, у предприимчивого дяди Шовката было что-то свое на уме. Но он притащил с собой старуху, отказать которой было бы святотатством.

    Грустное недоумение вернувшейся с покупками хозяйки поколебало инженера, но дядя Шовкат был деятелен и нетерпелив: успел усадить прабабку в машину. Таким образом, бывалый человек оказался первым сураковским пассажиром у инженера и оценил это обстоятельство в полной мере. Пока ехали по деревне, он не пропустил ни одного встречного, чтобы не остановить машину. «Привет, Файзулла! Ну, как живешь! Сено подобрал? Нет? Ай, ай!.. А ко мне приехал племянник. Видишь? Ну ладно, нам некогда…» Просил остановиться около сельмага, где собрался народ, и тоже перекинулся словечком. Стояли около дома председателя. Наконец, дядя Шовкат намекнул, что какие-то Фахретдиновы сегодня зарезали жеребенка и старый Искандар мог бы подождать до завтра, но тут Гульфия подала голос: «Болтливый пес! Мне уже надоело трястись в этом душном стеклянном сундуке, а мы еще не выехали из деревни! Внучек, выкинь его на дорогу!»

    После этого дядя Шовкат словно воды в рот набрал, и через час Валеев лихо затормозил около просторного дома почтенного Искандара.
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    Хотя дверца машины была предупредительно открыта, Гульфия не двинулась с места до тех пор, пока на крыльце не появился крупный тучноватый старик. Добротный длинный сюртук на нем был тесен. Тяжело он спускался по ступенькам крыльца. Сзади столпились домочадцы. Старик только скосил на них глаза, и они остались на месте.

    Конечно, это был хозяин дома, Искандар. Тут и важная гостья вышла из машины и сделала несколько шагов навстречу.

    Искандар растроганно сказал:

    — Слава аллаху, ты жива, уважаемая Гульфия, и не забыла мой дом!

    Старуха смахнула слезу.

    — Привет тебе, почтенный Искандар! Ты разжирел, потому что жрешь свинину. Ты долго не протянешь.

    Старик радостно кивал, словно слышал что-то особенно приятное. Взял гостью под руку и повел к дому. Инженера и дядю Шовката он не заметил.

    У крыльца гостья остановилась и подслеповатыми глазами стала рассматривать домочадцев.

    — Скажи, Искандар, что это за люди?

    — Охотно, уважаемая Гульфия. — Но некоторое время старик раздумывал над тем, кого назвать первым. — Колька!

    Лейтенант в форме летчика молодцевато сошел с крыльца и поклонился.

    — Это Колька. Муж внучки Фатимы. В небе летает.

    — Летает? — Старуха дотронулась до погона летчика. — Хорош Колька.

    — Фархад!

    И Фархад, широкоплечий загорелый мужчина, подошел и поклонился. Только степеннее, солиднее, чем летчик.

    — Бригадир. Сын моего Хасана.

    — А где твой Хасан, Искандар?

    — Разве не слыхала, почтенная Гульфия, про мое горе в последнюю войну?

    Гостья скорбно кивнула.

    — Рустам!.. Рустам, ты не забыл имя, которое тебе дал отец?

    Робкий застенчивый Рустам прятался за женщинами. Нерешительно потоптался, прежде чем сойти с крыльца. О нем старик сказал пренебрежительно.

    — Русские книжки пишет. Сын моего Ахмета.

    — А где твой Ахмет, Искандар?

    — Разве у меня было одно горе в ту войну?

    Старуха нежно погладила по щеке сына Ахмета.

    А Искандар заулыбался, и щелки его глаз стали тоньше конского волоса.

    — Фатима!

    Нет, старая Гульфия не забыла, что она женщина. Правда, только один Искандар помнит, что и она была красивой и статной. А еще лучше помнит об этом сама. Поэтому не хуже других может оценить женскую прелесть… Слов нет, хороша Фатима. Только не слишком ли высоко держит голову? И платье у нее и движения такие, что красота каждому бьет в глаза. А наверное, муж есть. Нет, Гульфия была скромнее… Притворщица! Смиренно склонила голову перед безобразной старухой, а сама знает, что все любуются ей, и счастье в ней бродит, как кумыс на солнцепеке.

    — От тебя пахнет нездешними цветами, — ласково сказала красавице Гульфия. — Почему, Искандар, ты не говоришь, кто она?

    — Я сказал. Колькина жена. Дочь моего Абдуллы.

    — Хорош Колька. А где твой Абдулла?.. — Но испугалась своего вопроса, скорбно посмотрела на старика. — Не говори, Искандар, где твой Абдулла. Я помню! После войны не осталось у тебя сыновей.

    Трудно было угадать, что помнила старуха. Вот и сейчас, словно хлыстом ударила:

    — Ты хвастун, Искандар! Ты должен был сперва показать жен своих сыновей!

    Фатима поспешно отошла в сторону. А на крыльце теперь стояли три старенькие женщины, смущенно улыбались, и ни одна из них не решалась первой подойти к старухе. Так они и сошли с крыльца вместе. Молча, по-детски коротким кивком поприветствовали гостью.

    А та опять смахнула слезу, обняла снох Искандара. Достала спрятанный на груди сверток, в котором оказались яркие дешевенькие косынки. Покрыла ими головы женщин, бормоча что-то тихое и ласковое. Потом повернулась к хозяину.

    — Теперь показывай дом.

    Но тут подошел дядя Шовкат. Он и раньше старался показаться на глаза Искандару, но тот упорно не замечал.

    — Здравствуй, почтенный Искандар. Я сегодня подумал: не свозить ли к тебе бабушку Гульфию?

    — Он сказал правду, — подтвердила справедливая Гульфия.

    Старик неопределенно кивнул.

    — Мы скоро сядем за стол. Но если не терпится, мой внук Фархад поднесет тебе рюмку.

    — Разве я позволю такое? — подобострастно улыбнулся бывалый гость, но покосился на бригадира, слышал ли тот слова деда.

    Теперь Искандар заметил и инженера.

    — Ты — Валеев, — сказал он. — Глазастых Валеевых узнаю в десятом колене. Загоняй машину во двор. С тобой буду говорить потом.

    Старики вошли в дом.

    А подаренные Гульфией косынки замелькали по двору, задымилась летняя печь, запестрел в воздухе куриный пух. Летчик успел перекинуться словом с инженером, и «Москвич», обдав пылью дядю Шовката (тот с досады сплюнул: прозевал!), помчался к магазину. Бригадир начал разжигать огромный самовар. Теперь словоохотливый дядя Шовкат вертелся около него. Длинный сутулый Рустам без дела слонялся по двору. Бригадир шепнул:

    — Сочиняет. Русские стихи про Фатиму сочиняет.

    Бывалый гость закатился громким смехом.

    — Про Фатиму, говоришь? Никчемный человек!.. Лучше я расскажу тебе историю.

    На лице внука Искандара мелькнуло веселое любопытство.

    — Давай!

    — Давно это было. В гражданскую войну это было.

    Бригадир сделал вид, что слушает внимательно и серьезно. Какой смысл спорить о том, что в то время выдумщик не успел износить первых штанов?

    — В полку я был. Долго воевали и взяли станцию Бишкиль. Слыхал? Значит, знаешь, где это было, а врать мне ни к чему… Захватили мы целый вагон кирпичного чаю. Чай есть, а самовара нет. Целый полк — какой самовар надо? Как быть? Вот я и говорю: «Берите ящик… нет, пять ящиков чаю — и айда за мной». Подходим к паровозу — его тоже белые оставили. Открыл дыру, куда воду наливают — есть вода. Всыпал туда пять ящиков чаю и велел печку растоплять. Скоро пар пошел, чаем запахло. Открываю медный кран, а оттуда — чай, густой, душистый! Весь полк к паровозу с котелками прибежал. Наливаю каждому, кто сколько хочет. Командир говорит: «Молодец, Шовкат. Без тебя нам совсем плохо». Так было.

    — Дядя Шовкат, — задумчиво обратился бригадир, — а тот паровоз не поехал, когда много пару стало?

    У рассказчика от удивления расширились глаза.

    — Неужели слыхал?! Так было! Не заметил, как повернул большую ручку — он и пошел! Обратно кручу — идет! Полк на земле, я — на паровозе. Получается… как его? Дызыр…

    — Дезертирство.

    — Во! Командир кулаком машет: чай белым повез! Тогда я на ходу соскочил. Весь полк чай пил, а я не успел… — Дядя Шовкат ласково посмотрел на бригадира, поднял руку, будто в ней держал стакан. — Фархад, дорогой, разве ты не слыхал, что мне сказал твой дед, почтенный Искандар?

    Старая Гульфия была впервые в новом доме Искандара. Теперь у всех родичей новые дома — в Курбаново, в Сураково, на отделении номер восемь. А лет десять назад жили вместе — в ветхой деревеньке у заболоченного озерца. Название деревеньки было звучное и родное — Муртазино. Предложил тогда директор совхоза переселиться всем на отделение номер восемь. Выгода была явная: переселенцев ожидали двухквартирные дома, там была новая школа, в клубе каждый день показывали кино, до работы — рукой подать. Но расползлись муртазинцы по старым окрестным деревням и лишь немногие поселились на восьмом отделении. Прах и тлен остались от покинутой деревеньки, а уже через год то место буйно поросло бурьяном. Только торчащим на пригорке камням деревенского кладбища не грозило скоротечное время.

    Поэтому Гульфия, пользуясь редкой оказией посетить свою многочисленную родню, всегда оказывалась в новом доме.

    Искандар гордился своим жилищем. На то были веские причины. Но гостья довольно равнодушно осмотрела опрятную и светлую комнату снох и ту, в которой летом, приезжая в отпуск, жили летчик с Фатимой — видно, и старуха перестала многому удивляться. Но Искандар был Искандаром. Открыв дверь в следующую комнату, важно сказал:

    — Мой кабинет.

    И это было ново для Гульфии.

    Многое она могла понять и оценить здесь — и солдатскую койку хозяина, рядом с которой на больничной тумбочке стояла всем известная гармонь, и многочисленные похвальные грамоты на стенах, достоинство которых можно было угадать еще и по качеству рамок, и скромное седло в углу — уже совсем не простое по той причине, что когда-то носило на себе молодого чапаевца, лихого и горячего Искандарку, и большую, в красных узорах, кошму на полу, и две полочки на стене, одну — с книгами, другую — с травами, запах от которых, не лишенный приятности, наполнял комнату, и, наконец, праздничную одежду на вешалке, которую венчала роскошная ярко-зеленая шляпа — все это могла понять и оценить старая Гульфия, учитывая несомненные достоинства Искандара.

    Но огромный письменный стол с тяжелым письменным прибором и телефоном привел ее в недоумение.

    — У тебя в доме контора, Искандар?

    Плохо скрывая досаду, хозяин повторил:

    — Кабинет, уважаемая Гульфия.

    Гостья подумала, и на ее лице появилось сердитое упрямство.

    — Ты выдумщик. Ты хочешь показать людям, которые идут к тебе с нуждой, что тоже научился пачкать бумагу. Ничто так людям не прибавляет забот, как бумага. Я это знаю! Ты хочешь показать людям, что на твоем столе нет места самовару!

    — Ошибаешься, почтенная Гульфия, — мягко возразил Искандар. — Если, вместо чаю, я даю настой из тысячелистника, то только потому, что тысячелистник выгоняет хворь. Еще ни один не сказал, что от тысячелистника ему стало хуже. Но сам я об этом знаю лучше других.

    Гостья позволила себе усомниться в универсальности этого средства.

    — Настой от корней смородины всегда помогает.

    — Только тысячелистник, — убежденно сказал Искандар.
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    После обильного угощения Гульфия, строго наказав правнуку из города не уезжать без нее, решила отдохнуть.

    Хозяин вышел на крыльцо, присел на ступеньку. Поблизости курили мужчины. Тогда он вспомнил обещанный разговор и велел инженеру присесть рядом.

    — Про тебя слышал… Из доброй стали у меня был клинок. Теперь, говорят, сталь лучше.

    — Лучше.

    — И твоя — лучше?

    — И моя.

    — Много стал знать человек… — Пресыщен ли был обыденным разговором, испытать ли в чем хотел нового человека — удивил неожиданным вопросом: — Правда ли: видим звезду в небе, а ее уже давно нет?

    — Правда, — не сразу ответил горожанин. Он не был уверен, что понял вопрос старика.

    — Я сам знаю это. До Колумба человек не видел Америки. Была Америка?

    — Была.

    — А тот человек так и не узнал. Умер. Не было Америки!

    Искандар лукаво усмехнулся. Инженер упрямо повторил:

    — Была. Не о чем спорить.

    Задумчиво отозвался Рустам:

    — И дед по-своему прав.

    — И всегда так будет! — Старик показал на нежно проступавший в синеве бледный диск луны. — Может, там пасутся табуны лошадей, а для меня их уже никогда не будет… Рустам понимает, но он бездельник.

    Вышел дядя Шовкат, который дольше других засиделся за столом. Сытно икнул и стал лениво закуривать.

    — Вот разве Шовкат знает больше других, — продолжал Искандар, — хотя у него ума, особенно после выпивки, не больше, чем у курицы. Знает потому, что выдумывает небылицы и сам в них верит.

    — О чем говоришь, почтенный Искандар? — не расслышав, осведомился бывалый гость.

    Старик хитро подмигнул инженеру. Видно, появление дяди Шовката не располагало его продолжать разговор.

    — Говорят, что один можешь удержать необъезженного рысака?

    — Люди видели, — невозмутимо ответил бывалый человек.

    — Тогда должен удержать на месте машину. Валеев, давай.

    Инженер без особого желания подошел к «Москвичу»: вместе с хвастливым Шовкатом ему навязывалась дурацкая роль.

    Но скоро убедился в том, что был неправ: одни приготовления вздорного дяди уже чего-то стоили. Оттого стала сбегаться чернопятая, исцарапанная, обожженная солнцем курбановская поросль. Да и взрослые видели, что старый Искандар навеселе и теперь никому скучать не даст.

    Сперва дядя снял свой не первого сезона сюртук, слегка выхлопал из него пыль и повесил на забор. Потом, пробуя силы, покачал электрический столб и стал неторопливо прохаживаться около крыльца. Временами, напрягаясь, вздымал руки и делал глубокие вдохи. Даже у инженера мелькнуло сомнение, что все это только шутовство. Не видя, однако, конца этим приготовлениям (остальные следили с интересом), он заглушил мотор. Но тут дядя Шовкат явно переиграл — попросил закурить — и терпение у Искандара лопнуло:

    — Перестань морочить нам головы!

    Заработал мотор, и главный момент наступил. Укротитель необъезженных жеребцов ухватился за бампер. Но смутила ли его усмешка Искандара, не успел ли напрячь силы — под веселый гомон зрителей машина слишком легко поволокла его и, развернувшись у крыльца, остановилась.

    Серьезным и невозмутимым остался только дядя Шовкат. Было видно, что он очень удивился своей неудаче. Громко, чтобы все слышали, спросил инженера:

    — Какой мотор стоит?

    — Сорок пять лошадиных сил.

    — Ай, ай! Зачем раньше не сказал?

    Тогда Искандар поманил к себе подростка.

    — Малый, веди сюда вороного. С хомутом и добрыми вожжами.

    Новая затея старика возмутила инженера своей нелепостью: сзади к его сверкающей, без единой царапины машине привязывали костлявого флегматичного жеребца. Но присутствующие были в таком восторге, что он не протестовал, а вместе с жеребцом оставался безучастным и покорным.

    Последний раз проверили необычную упряжь и ждали знака Искандара. Но тот вспомнил о старой гостье и обратился к Рустаму:

    — Если почтенная Гульфия не спит — зови.

    Старуха вышла, разглядела коня в странной упряжке, хотела сказать что-то сердитое, но вдруг заулыбалась беззубым ртом.

    — Ты еще совсем молодой, Искандар!

    В восторге прыгали вокруг мальчишки. Около лошади, с кнутом, легко пережив свой конфуз, важно стоял дядя Шовкат.

    Когда «Москвич» медленно тронул с места, вороной покорно переступил назад. Дядя Шовкат легонько огрел его кнутом. Конь напрягся, рванул вперед, и машина, шурша колесами, остановилась и даже подалась назад. Зрители восторженно загалдели. Наверное, триумф жеребца мог быть более полным, но вожжи не выдержали. Гульфия, симпатии которой были на стороне вороного, громко смеялась. Искандар довольно потирал руки.

    — Шовкат, ты не забыл, сколько в этой машине лошадиных сил?

    — Сорок пять.

    — Сорок пять! Лошадиных!

    На лице Гульфии появилось презрение: разве мог что-нибудь разумное сказать непутевый родич?

    — Этот врун Шовкат договорился до того, что в этой красивой коробке целый табун лошадей!

    Но, видно, взыграла профессиональная гордость у бригадира-механизатора. Насмешливо сказал деду:

    — Тут все просто. А вы попробуйте на этой кляче обогнать машину.

    Искандар поднял брови, на миг задумался.

    — Шовкат, ты еще не разучился ездить на коне?

    Тот с сомнением покачал головой.

    — Меня не надо учить, как ездить на коне. Из Кунашака в Челябинск…

    — Только не рассказывай мне этой истории, Шовкат!

    — Я хочу сказать, почтенный Искандар, что теперь и кони не те и машины шибко бегают.

    Старик поморщился от редкой рассудительности дяди Шовката.

    — Когда прискачешь сюда первым, Фатима поднесет тебе вина, которое Колька привез.

    — Если ты уверен, уважаемый Искандар, пусть Фатима вынесет то вино сейчас.

    — Не болтай. Садись на коня.

    Инженер теперь улыбался. Отвязал от машины обрывки вожжей, насадил малышей и не очень внимательно ждал старта.

    — Готовы? — спросил старик всадника и шофера. Показал рукой: — До скотника и обратно… Гони!!

    Дядя Шовкат пронзительно крикнул, огрел жеребца кнутом. Вороной сразу пошел наметом. Машина же тронулась спокойно, приотстала, затем уверенно начала настигать всадника.

    Никто не заметил, как бригадир, всплеснув руками, удивленно произнес:

    — Ну и хитрый дед!

    Где-то на полпути, уже обогнав лошадь, машина резко затормозила. Почему-то метнулась вправо. Проехав изрядное расстояние, повернула в обратную сторону. Всадник уже подъезжал к скотнику, а машину все еще несло в сторону. Наконец и она устремилась к скотнику. Дядя Шовкат скакал обратно. Казалось, теперь он был недосягаем. В беззубой улыбке старой Гульфии сияло торжество. Трясся от смеха живот Искандара. Даже бригадир улыбался снисходительно и добродушно.

    Уже был слышен пронзительный и торжествующий визг дяди Шовката, побежали навстречу победителю мальчишки. Но и машина, теперь уверенно и без задержки сделав крюк, стала опасно приближаться.

    — Шовкат, совсем немного, Шовкат! — нетерпеливо размахивала костлявой рукой Гульфия.

    Настоящим наездником был дядя Шовкат. Никто сейчас не вспомнил о его худой славе враля и забулдыги. Припав к шее жеребца, заставил его выложить силы до последней капли не только чувствительными ударами кнута, но и тем спортивным азартом, который может перенять конь от настоящего наездника.

    Бывалый человек прискакал первым. Правда, на какой-то миг позднее заскрипели тормоза «Москвича», и инженер даже раньше вышел из него, чем спешился всадник, но победа дяди Шовката была несомненной.

    — Это нечестно, уважаемый Искандар! — пожаловался Валеев. — Там была канава!

    — Что? Канава? Шовкат, ты тоже видел канаву?

    Инженер только махнул рукой.

    А дядя Шовкат? Сперва он сделал круг, ведя под уздцы вороного. Затем отдал повод подростку и стал около стариков, исполненный скромного достоинства. Он легко переживал конфуз, зато в редко выпадавшем на его долю успехе был великолепен. Надо было видеть, с каким величием он принимал рюмку вина из рук Фатимы.

    И тут Искандар сказал:

    — Едем в Муртазино!
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    Длинная зыбкая тень движется по отаве. Косогор по ту сторону Куржакуля — небольшого озерца, у которого раскинулось восьмое отделение совхоза — уже в тени, и видно, как мерцает еще с прошлой ночи электрическая лампочка у клуба. Вода в озерце розовая, как незагорелые плечи Фатимы. Жара будет стоять до последнего луча солнца — оттого вороной нетерпеливо крутит хвостом, отгоняя назойливых оводов. Когда случайный березняк скрывает солнце, стук колес становится явственней, а небо — ближе и ярче.

    Впереди с вожжами сидит безмолвный Искандар. По бокам телеги, свесив ноги, — Гульфия и снохи. Они в цветастых платьях, плюшевых безрукавках. Одна из них придерживает самовар. Поодаль широко вышагивают Фатима и Рустам. Их обогнал «Москвич». Рядом с инженером сидел дядя Шовкат, сзади — бригадир с женой и летчик.

    На горизонте, вправо, поднимается могучий гребень леса. Начинается он от дороги, от одинокой сосны, верхушку которой разбило молнией незадолго до того, как муртазинцы потянулись со своим скарбом до новых мест. Влево горизонт отступал далеко за Куржакуль — через луга, болотца, кудрявые островки ивняка.

    Влево от одинокой сосны — Муртазино. Старая Гульфия уже напряженно смотрит в ту сторону и несколько раз тихо произносит:

    — Муртазино…

    А Искандар запел. Голос у него сиплый, и кажется, что пение доносится издалека и сливается с шумом ветра.

    
     
      Счастливый тот, кому дорога до дому близка,

      Не спотыкается конь, и повод в крепкой руке.

      Уже доносится запах дыма. Не пожар ли там?

      Нет, это из труб валит дым — путника дома ждут.

      Уже слышен матери крик. Не стряслась ли беда?

      Нет, от радости мать кричит: сын вернулся домой.

     

    


    Вот и одинокая сосна. Рядом стоит машина. Их встречает возбужденный дядя Шовкат.

    — Ай, ай! Вы только посмотрите! Где улицы? Бурьян один! Где дома? Опять бурьян! Везде проклятый бурьян!

    Искандар передал вожжи снохе, тяжело слез с телеги. Затекшие ноги с трудом держали его. Сорвал верхушку рослой лебеды.

    — Когда упало первое семя здесь? Наверное, когда вода Куржакуля плескалась около Муртазино, а другого берега не было видно. Так говорили старики… И лебеду не называли сорняком, потому что редкий год не ели ее. Я тоже ел.

    — Так было, Искандар, — отозвалась старая Гульфия.

    На том месте, где была улица, буйно разросся репейник с великолепными бархатистыми верхушками. Почему-то он облюбовал именно улицу: там, где были дома, дружными колониями росли крапива, лебеда, полынь.

    Старик шел первым. Временами неприметные знаки останавливали его (а может быть, их и не было).

    — Тут жил сын хромого Мустафы.

    Показывал на остатки плетня.

    — Вот дом Юсупа.

    Родичи цепочкой тянулись за ним. Шествие замыкала телега, на которой по-прежнему сидели снохи, заботливо придерживая кладь.

    Искандар назвал с десяток имен владельцев призрачных домов. А потом надолго остановился, молчал, словно память на этот раз ему изменила. Загадочно улыбнулся, и всем стало ясно: сейчас, наконец, объявит о своей затее.

    И он объявил:

    — Вот и приехали. Прошу гостей в мой дом! Сания, загоняй лошадь во двор!

    В это время за косогором спряталось солнце.
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    В этот час не хватало звонкого, как выстрел, хлопанья пастушьего кнута, нетерпеливого блеяния овец, запаха парного молока, спокойного и мирного, как колыбельная песня, говора стариков на завалинке. А может быть, все это подсказывало воображение, потому что настоящей и вечно знакомой теплилась над косогором заря, сырой воздух доносил запахи болотных трав, в сумраке нарастал комариный звон, дикие утки пролетали над головой, а небо занимало почти все пространство: оно начиналось в тихой глади болотца и уходило далеко к звездам.

    Когда на старом пепелище Искандара запылал костер, все вокруг погрузилось во тьму, и за спинами сидящих словно выросли стены. А старик рассадил гостей так, как сидели бы они в памятной тесной и низкой избе с подслеповатыми оконцами, с крохотной, похожей на лаз, дверью. И снохи, принимая эту условность, отлучались к самовару или приносили угощение непременно через воображаемую дверь.

    Первые минуты говорили редко и вполголоса. Даже дядя Шовкат, которому Искандар поручил разливать из бутылки, не спешил с привычным делом, а тихо удивлялся:

    — Ай, что придумал почтенный Искандар!.. И кажется мне, что предки подглядывают сейчас за нами с кладбища и узнают. А отец мой думает: «Неужели мой Шовкат надел хромовые сапоги с чужой ноги и добрый сюртук с чужого плеча?» Хорошо подумает мой отец и скажет: «Нет, Шовкат не пришел хвастать передо мной чужим добром, потому что как равный сидит среди почтенных людей…» — Заметив смешок бригадира, упрекнул: — Зачем смеяться? Отец часто приходит ко мне во сне, хотя я ему и говорю, что это совсем необязательно. Однажды явился передо мной генералом…

    Громко рассмеялся Искандар: кривого, тщедушного, вечно оборванного отца Шовката представить генералом ему было не под силу.

    — Разве я говорю, что при жизни он был таким? Но он явился настоящим генералом…

    — Они смеются потому, что ничего не знают. Ребенок смеется еще больше, потому что совсем ничего не знает. — Это заговорила старая Гульфия. Укутанная тяжелой шалью, она, казалось, до этого дремала. — Я знаю: тысяча глаз смотрит на нас из тьмы. Только мы слепы и глухи.

    Молодые молча смотрели в костер и снисходительно улыбались. Около мужа тихо ворковала Фатима: переводила ему не всегда понятную речь.

    — Мне совсем плохо: все хуже вижу и слышу, — покосившись на старуху, притворно вздохнул Искандар.

    Гульфия не удостоила его ответом. Надолго закрыла глаза.

    — О чем же говорил генерал? — поинтересовался бригадир.

    — Не спрашивай меня сейчас, Фархад, — покачал головой бывалый человек, озираясь по сторонам, — не к добру разговорился мой язык.

    Искандар одобрительно кивнул и показал на бутылку: пора заняться делом.

    Но тут тамада чуть не выронил из рук бутылку: что-то серое и стремительное мелькнуло за спиной Рустама и Гульфии, всколыхнуло бурьян и исчезло.

    — Все видели? — с мрачным торжеством осведомился бывалый человек. Многозначительно предупредил: — Можете мне не верить!

    Все с настороженным любопытством посмотрели в темноту.

    — Волк? — предположил бригадир.

    — Нет. Конь спокоен, — покачал головой Искандар.

    Дядя Шовкат по-щенячьи взвизгнул: таинственное снова пронеслось в бурьяне.

    — Не смотрите туда — оно и отстанет, — чуть скосив глаза в темноту, посоветовала Гульфия.

    И тогда рассердился Искандар.

    — Пусть я лишусь последних зубов и ноги перестанут носить мое жирное тело, если я не узнаю, что это такое!

    Раньше его встал летчик. Поднял над головой факел из хвороста. Но первым увидел Рустам, потому что смотрел совсем в другую сторону. Разочарованно усмехнулся.

    — Какой-то бродячий пес.

    Тогда и все увидели пса, веселого и любопытного, готового по первому знаку приблизиться.

    — У, шайтан! — с сердцем сказал бывалый человек и показал кулак.

    Казалось, настало время посмеяться над его суеверным страхом, но тут всех удивил Искандар.

    В великом изумлении уставился он на собаку. Поднес палец к губам.

    — Молчите! Это Полкан!

    — Чепуха. Он и тогда был стар, — сказал бригадир.

    — Я знаю! — шептал старик. — Тогда он остался здесь. Разве ты не видишь, что он узнал меня?

    Искандар смотрел на пса. В его голове, полной воскресших образов прошлого, наступило смятение. Да и как не быть этому смятению, если престарелый, но верный страж его ветхого двора, который десять лет назад не пожелал со всеми покинуть деревню, вдруг вынырнул из тьмы, помолодевший и, конечно, радостный от этой встречи?

    — Ты узнал своего хозяина, Полкан, — ласково сказал Искандар. — Подойди ко мне, Полкан.

    — Очень похож. Но тот был старый, — настаивал внук.

    Гульфия промолвила.

    — Все может быть, все может быть.

    Старик бросил кусок колбасы. Пес смотрел теперь совсем дружелюбно. Даже колбасу он съел так, словно был сыт, но боялся обидеть отказом.

    — Подойди, Полкан. Я хочу видеть шрам на твоей ноге, которую искусал волкодав старого Юсупа.

    Но пес вдруг насторожился, сорвался с места, и тотчас где-то рядом из темноты послышался голос:

    — Здравствуйте, добрые люди. Не помешаю?

    Искандар разочарованно крякнул: понял, что видение навсегда исчезло. Повернулся на голос.

    — Здравствуй, товарищ. Подходи.

    На свет вышел немолодой, видимо, очень усталый человек с лукошком.

    — Здравствуйте, — повторил он. — Заблудился в темноте. Как дойти до Курбаново?

    — До Курбаново? Садись, отдохни. Вместе поедем.

    — Спасибо. Свои заждались.

    Искандар сел, показал место рядом с собой.

    — Успеешь, отсюда недалеко. Попей чаю — сила в ногах прибавится.

    Незнакомец настаивал:

    — Спасибо, добрый человек. Мне бы выйти на дорогу.

    К нему подошел дядя Шовкат со стаканом вина.

    — Ты наш гость. Выпей, и мы выведем тебя на Дорогу.

    Человек так и не сел. Закусывая бутербродом, благодарно улыбался.

    — Иду и удивляюсь: почему костер горит? Странное вы выбрали место и время для веселья.

    — Нам хорошо, — сказал Искандар.

    — Пусть вам будет всегда хорошо.

    — Спасибо… Скажи, пожалуйста, откуда собака?

    — Щенка выкормил. Думал — породистая.

    Старик понимающе кивнул.

    Бригадир повел незнакомца к дороге.
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    Гармонь была очень старой. Лак с деревянных ладов слез. Иссохшие меха пропускали воздух, и она хрипела, задыхалась. Никому теперь не нужна, кроме хозяина. Поставь ее посередь дороги в Курбаново — молодой тракторист со смехом сокрушит гусеницами хрупкий остов, в бесформенную лепешку превратит кумачовый мех. А была когда-то гордой и заносчивой, избалованной и кокетливой, потому что не ведала соперниц в Муртазино. Она умела повторить все звуки в ее царстве: и смех невест, и пение птиц, и песню пастуха — и всегда с той легкостью и лукавством, с каким юная красавица изобразит походку немощного старика… Потом отовсюду послышались новые чудесные звуки, а голос ее тускнел. Тогда она стала скромной, мудрой и искренней. И была вознаграждена за это: люди не перестали ее слушать. А она уж не стыдилась своего родства с пастушьей песней, а находила огромное счастье в том, что старательно подпевала своему хозяину. Никто лучше, чем она, не знал его песен, никто лучше не мог рассказать о них. Но вот поднялся Рустам. Волнуясь, откинул прядь длинных волос.

    — Дед, хочешь я прочту твою песню по-русски? — Смущенно добавил: — Только петь я не могу…

    — Зачем? Да и не пойму я. Зачем песню наряжать в чужие одежды?

    — Пусть прочтет! — заговорили молодые.

    — Пусть, — согласился Искандар.

    Странным показался старику голос внука: вроде бы русские так и не говорят. Прислушался.

    
     
      Начальник бумажку с печатью прислал,

      Чтоб шел на войну мой Хасан.

      От сына бумажку я утаил,

      Поехал к начальнику сам.

             «Ты лучше меня пошли на войну,

             Мой сын молодой, — говорю, —

             Врага не увидев ни разу в лицо,

             Погибнет он в первом бою».

      Начальник с улыбкой ответил мне:

      «Старик, возвращайся домой.

      Хасан твой на диво и ловок, и смел,

      Без страха пойду с ним в бой».

             Печальная осень в тот год пришла,

             Тревожным слухом была полна,

             Другой начальник зовет меня:

             «Подрос твой сын Абдулла.

      Я знаю: он честен, отважен он,

      Без страха пойду с ним в бой,

      С победой славной жди нас, отец,

      Спокойно иди домой».

             Весной из дому ушел Мухамед.

             Тайком ушел третий сын,

             И будто в притихшей пустой избе

             Остался лишь едкий дым.

      …Немного теперь мне осталось ждать,

      Когда возвратятся сыны.

      Я верил бы чуду тысячи лет —

      Да дни мои сочтены.

     

    


    — Вот… все, — выдохнул Рустам и стал смотреть в темноту.

    Все ждали, что скажет старый Искандар. А тот удивленно смотрел на внука и думал. Потом хрипло сказал:

    — Рустам… Значит, мою песню могут знать русские? Она не очень складная, моя песня. Грустная песня. Но ведь у нас есть хорошие песни. А, Рустам?

    — Есть… Только я плохой поэт.

    — Мой внук научится и будет лучше других!

    Он таинственно улыбнулся, потрогал лады, и лицо его вдруг стало напряженным, словно его нес необъезженный конь. И гармонь, что было в ней духу, с захлебом и восторгом начала выговаривать кокетливое «апипа».

    Дядя Шовкат вскочил, скинул сюртук. Поджарый, стройный — и старость у него была такой же легкой, как его вымыслы — покачался на носках и пошел в плавном танце вокруг костра.

    Очнулась от дремотного оцепенения старая Гульфия, заулыбалась беззубым ртом. Несмело выступила перед танцором одна из снох.

    — Так! Повеселись, дочка! — ласково подбодрила ее старуха.

    Но слишком подвижен и богат на выдумку был партнер. Так и не поборов смущения, спряталась сноха за спину гармониста.

    А из темноты вышла Фатима. Никто не заметил, как она исчезла. А вышла, словно воскресла из предания царственная, не знающая соперниц, юная жена владетельного князя. Нет, царственная особа позавидовала бы зеленому платью в каскадах ярчайших искр, нагруднику из лилового шелка, на котором позванивали узоры из монет.

    

    Дядя Шовкат застыл на месте.

    — Ай, ай, откуда такое?

    Фатима влюбленно кивнула на мужа.

    — Подарок.

    Перестал играть Искандар, в удивлении зашептали снохи, в немом восторге застыла улыбка Рустама.

    — О, аллах, неужели не все забыто?

    Это сказала Гульфия. Насмешливо глянул на нее Искандар.

    — Почтенная Гульфия вспомнила, что кто-то в Муртазино носил такие одежды?

    — Нет! Мы были бедные! — резко ответила старуха, рассерженная тем, что ее не понял Искандар. — Мы не носили таких одежд!

    А Фатима совсем не думала о Муртазино, потому что гармонь снова стала выговаривать «апипа» и напомнила другое: школьный вечер, на котором она вот так же неожиданно удивила всех старинным танцем и надолго поверила в свой успех.

    — Мы не носили дорогих одежд! — громче повторила Гульфия. — Но нам не надоедали старые песни, а красивые мечети не были бельмом в глазу!

    Может быть, в эту минуту жалела о чем-то и завидовала, потому что не только платье, но и танец Фатимы был ярок, свободен, а движения легки, как у двухлетки, не знавшей аркана. Для Гульфии это было открытием. Но в чем-то еще сомневалась, потому что рядом были снохи Искандара, которые повторили ее судьбу и утвердили ее в уверенности, что слишком коротка и призрачна пора цветения в жизни, а тяжкий труд долог, как жизнь, и неотступен, как судьба.

    Искандар устал играть. Фатима поклонилась ему и присела к мужу.

    Костер вдруг померк, и из тьмы навалилась тишина.

    Дядя Шовкат засуетился с бутылкой, но знал, что и праздник затухает, как костер. Можно еще расшевелить тлеющие головни, но вспыхнут они ненадолго, а потом подернутся голубоватым огоньком и будут только тлеть.

    Хороший праздник кончается песней.

    Бывалый гость не пожелал возвращаться на машине. Кто чутко спал в Курбаново, издалека услышал его голос. Пел и Искандар. Кругом все слилось с темнотой. Только стук колес свидетельствовал о том, что впереди лениво переступает вороной. И он не спешил домой. Поэтому над Курбаново кончалась одна песня и начиналась другая.
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